Паутина
Николай Иванович Наумов
	Николай Иванович Наумов. Паутина. Рассказ из жизни приискового люда в Сибири
	Примечания



Николай Иванович Наумов
Паутина
Рассказ из жизни приискового люда в Сибири







[image: ]





Был жаркий июльский день, когда я в первый раз подъезжал к селу Т…ь. Усталые кони с трудом взбирались на гребни холмов, на которые взбегала порою узенькая проселочная дорога. В воздухе было тихо и душно, и даже комары, стаями кружившиеся, преследуя нас во весь путь, попрятались от зноя. Ямщик дремал, лениво понукивая лошадей и помахивая на них кнутом. Когда же показалось село, внезапно выглянувшее из-за холма, он оживился и, обернувшись ко мне, спросил: «К Кузьме Терентьевичу завезти тебя, што ли?».　
— Вези к кому хочешь! — ответил я.　
— Поедем к нему: домовитый мужик-то, первый в селе. У него всякое начальство останавливается, по-купецки живет! — пояснил он.　
— Богатый, значит? — спросил я.　
— И-и, страсть вымолвить! — протянул он, сидя на облучке, вполоборота ко мне. — Коней одних што-о, упаси господи! Всякий завод есть, касательно чего ни возьми. Одних самоваров, скажу тебе, никак с дюжину будет, во-от какой чинный мужик!　
— Торгует разве чем? — спросил я, заинтересованный его пояснениями о домовитости Кузьмы Терентьевича.　
— Торгующий! У них ведь там чуть не половина села все торгующие! — дополнил он, несколько помолчав. — Торговый народ, ловкий, маху, братец, не дадут, не-е-ет, и крещеного человека, и нехристя на одном сучке окрутят.　
— Чем же они торгуют?　
— Первое дело, братец ты мой, вином; второе тебе дело — харчами. У них, почесть, што ни дом, то и постоялый двор, и кабак. Лавок, брат, этих множество, ситцами теперича торгуют, обувью и всяким товаром, — ну, касательно и баб ихних скажу тебе, стра-а-асть сколько денег зашибают!　
— Бабы-то чем же? — полюбопытствовал я.　
— Чем? Хэ! — с иронией переспросил он и, приподняв картуз, почесал затылок, до того изъеденный комарами, что он представлял из себя сплошной нарыв. — Самородным талантом, — произнес, наконец, он, растворив рот в широкую улыбку.
Дорога выбежала в это время на луг и взвилась вдали на высокий, расположенный террасами холм, снова скрывший от наших глаз село. По правую сторону дороги лежала глубокая лощина, так что вершины росших в ней деревьев не достигали крутого обрыва холма, обнесенного толстыми сплошными перилами. Настеганные ямщиком лошади пустились рысью, но, поднявшись только на первую террасу, остановились в изнеможении.　
— Дай, братец, лошадкам-то передохнуть, сделай милость! — обратился ко мне ямщик, приподнимая шапку и слезая с облучка.　
Я вышел из телеги и, подойдя к обрыву, сел на высунувшийся из земли камень, густо обросший мхом. Ямщик тоже подошел ко мне, и, достав из-за пазухи трубку, набил ее табаком из кисета, сшитого из ситцевых лоскутков, и, вырубив огня, опустился на землю.　
— Какие благодатные места у вас, — сказал я, любуясь на снеговые горы Алтая с бледно-розовыми вершинами, клубившимися на горизонте, как облака. Вдали, за зеленеющею грядою холмов, сплошною стеною тянулись леса, окутанные легкою синеватою дымкой, — «чернь», как называет их народ. Внизу, у подошвы самого холма, на котором сидели мы, лежала долина, покрытая роскошною растительностью, какою отличаются долины предгорий Алтая.　
— Места у нас — умирать, брат, не надо! — отозвался ямщик на мое замечание. — По этим местам только жить бы да жить нашему брату, а все, друг мой сердешный, мается народ-то: и хлеба теперича урожай, не пожалуемся, и пчелка водится, медку-то тебе за лето с избытком припасет она, а маемся, диви вот! — заключил он.　
— Отчего же вы маетесь?　
— Отчего? — повторил он. — И хорошие, брат, места у нас, да глухие, суди сам: теперича в урожайный-то год хлеб-то хошь даром отдавай, так никто не берет у тебя, вот оно дело-то! А подать-то не ждет, по хозяйству тоже без гроша клина не вобьешь, а где их, грошей-то брать прикажешь? И отдаешь все задаром, да еще накланяешься, только возьми Христа ради! Ну, у кого лошадей много да во времени избыток, нагрузит воз да в Т… — город везет, ему и выгода, и богатеет, а нашему-то брату несподручно это, потому и лошадушек намаешь, и время-то тебе терять не доводится. Ведь на езду-то в город, братец ты мой, по путному волоку месяца полтора клади; харчи тоже надоть тебе и коням, оно и выйдет, што коли ты и продашь хорошо, так на себя, на коней протравишь сколько, а домой-то все с пустым карманом вернешься. Да и в городу-то, коли много нашего брата наедет, так тоже наплачешься, цену-то тебе так ушибут, што хоть домой вези или задаром тому же прасолу отдавай. Сподручно ль оно, суди сам! Вот ты и у хлеба сидишь, а горя все не минуешь. Одни вон круглый год на печи лежат, палец о палец не ударят, а другие на них робят да тыщами им несут! Струна, брат, им! — заключил он, сдернув с головы картуз и сердито почесывая изъеденный затылок.　
— Кто же это работает на них да тысячами к ним носит, а? — спросил я.　
— Кто? Таежники, приисковые рабочие, вот кто! — ответил он, искоса взглянув на меня. — Вишь, село-то их стоит первым на пути по выходе рабочих из тайги-то. Лето-то таежники робят, свету не видят, никакой, значит, льготы им хозяева-то не дают, — ну, денег-то зарабатывают ничего себе; иной, коли в аккурате содержит себя, и помногу выносит их с приисков-то! Ну, как придут в Т… — то, а тут и не зевают, встречают их, братец ты мой, со всяким удовольствием, а те, известно, и распояшутся, да все, чего ни заробят за лето, своими руками и покладут в карманы т…ских мужиков. Слыхал? Ну, как не житье а?　
— Этим только и живут т…цы?　
— Самым этим промыслом. И ловкачи же, брат, они — а-а-ах ты боже мой! Ну! как не скажешь, што всякому своя фортуна, а? — тоскливо воскликнул он.　
— Завидно, поди, вам, глядя на такой промысел, а?　
— Как, братец, в ину пору не позавидуешь! — уныло ответил он после непродолжительного раздумья. — Ты робишь, робишь всю жизнь не покладая рук, а все у тебя прорехи одни, нигде цельного места не найдешь, а тут вон под боком у тебя твой же брат, мужик, да ведь как к энтому-то делу приладился. И живет-то всласть, ни горя-то у него, ни заботы, а всего-то у него вдоволь, и знаешь ты, што он такой же мужик, как ты, а робеешь перед ним, издали-то завидишь его, так сама рука к шапке тянется.　
— Чего же робеть-то?..　
— Как ты не оробеешь перед ним? — прервал он меня. — Ведь он купец, ведь у него карман-то от денег трещит да врозь лезет. Какая напасть тебя пристенет, куда ты без него денешься? Захочет он, из петли тебя вынет, а рассерди его — сам на тебя петлю накинет. Ну и ублажаешь его на всякий манер!.. Так к Кузьме Терентьичу тебя завезти-то, што ли? — снова спросил он, выколотив докуренную трубку и завертывая ее в кисет.　
— Вези к нему!..　
— Богатый мужик! — повторил он, взлезая на облучок, — и голова же, брат, о-о!..　
— Умный?　
— Ума этого у него в три беремя не облапишь. Да вот поглядишь сам, каков он есть, Кузьма-то Терентьич! — произнес он, трогая лошадей.　
Отдохнувшие кони пошли бодрее в гору, и через несколько минут мы были на вершине холма, у которого лежало село. Общий вид села, особенно с вершины холма, напоминал своею формою подкову, упиравшуюся обоими концами в обрывистый берег реки Т…ь, по имени которой называлось и самое село. По середине села стояла высокая каменная церковь, и купол ее, обшитый белой жестью, ярко горел теперь от солнечных лучей. Спустившись с холма, мы въехали в широкую прямую улицу, обнесенную по обеим сторонам низенькими, иногда покосившимися и вросшими в землю избушками, среди которых то по одну, то по другую сторону улицы неожиданно вырастал перед глазами высокий одноэтажный или в два этажа дом, с балконами, покоившимися на затейливо выточенных колоннах, с резными, ярко раскрашенными ставнями и плотными деревянными заборами. Странный контраст представляли подобные дома, высившиеся среди соседей своих, изнуренных летами и непогодами. Они походили как будто на новые, яркие заплаты, нашитые на ветхом рубище нищего, и своею вычурной красотой сильнее оттеняли убогий и невзрачный вид лепившихся возле них лачуг.　
Ямщик остановил лошадей перед одним из таких выдающихся наружностью домов, и едва я слез с телеги, как плотные резные ворота раскрылись настежь и меня встретил крестьянин лет пятидесяти на вид, в тиковом халате, накинутом поверх чистой ситцевой рубахи. Седые, несколько вившиеся волосы на голове его были подстрижены в скобку и отчасти закрывали высокий лоб, изрезанный морщинами; маленькие карие глазки, светившиеся из морщинистых орбит, пристально остановились на мне.　
— Добро пожаловать, милости просим! — произнес он, кланяясь. — А мы, признаться, давно уж поджидаем вашу милость! — говорил он, ведя меня по лестнице, устланной чистым холщовым половиком, в верхний этаж своего нового, красиво и удобно расположенного дома.　
Введя меня в обширную комнату, оклеенную пестрыми обоями, с окрашенными под шахмат полами, Кузьма Терентьевич вышел, чтоб присмотреть за моими вещами. Комната была уставлена массивными креслами с мягкими подушками, обтянутыми светлым с бирюзовыми полосами ситцем. У передней стены между окнами стоял большой мягкий диван; около дивана круглый стол, накрытый белою скатертью, и на столе красовался массивный бронзовый подсвечник с тремя стеариновыми свечами. В простенке висело большое зеркало в резной орехового дерева раме. По стенам были развешаны в деревянных рамах гравированные портреты членов царской фамилии и портрет Ермака, писанный масляными красками. Завоеватель Сибири был изображен в рыцарском шлеме с огромным страусовым пером красного цвета, в кольчуге и с копьем в руке. Кисейные занавески на окнах, прикрепленные вместо розеток розовыми ленточками, дополняли убранство комнаты. Большая стеклянная дверь в углу вела на балкон, с которого открывался прелестный вид на окрестности села.　
— Пожалуйте-ка, ваша милость, выкушайте, с дорожки-то оно способно! — раздался сзади меня голос Кузьмы Терентьевича, поднесшего мне на небольшом корковом подносе рюмку с виноградным вином. — Обычай у нас такой, штоб с дороги обогреть человека, — отвечал он на мой отказ, — входя в дом, от хлеба-соли грешно отказываться!　
Нам подали чай. Усадив меня на диван к круглому столу, Кузьма Терентьич сел около порога и, закинув полы своего халата, еще раз пристально оглядел меня. Не говоря об убранстве в доме, которое резко бросалось в глаза своею щеголеватостью, хотя отчасти и безвкусной, об обширном дворе, обнесенном громадными пристройками, каждая мелочь, на которую падал взгляд, доказывала не только крупную зажиточность Кузьмы Терентьича, но даже знакомство его с некоторым комфортом. Варенье к чаю подано в хрустальных вазах, которые бы сделали честь любому купеческому дому. Чайные ложки, щипчики для сахара, вилочки для лимона были из чистого серебра; даже поданы были салфетки под стаканы и сухари и печенья московского изделия, достигающие в Сибирь через ирбитскую ярмарку, — все это как-то странно было встретить в доме крестьянина, в селе, заброшенном в такую глушь. Заметив, что я обратил на окружающую меня обстановку внимание, Кузьма Терентьич улыбнулся и окинул меня самодовольным взглядом, как бы говоря: «А что, брат, не ожидал, небось, этого встретить, так вот знай же теперь, каковы мы, т…ские мужики!».　
— Пондравилось ли вашей милости село-то наше? — улыбаясь, спросил он, наливая чай на блюдце. — Многие его очень одобряют, особливо когда в первый заедут к нам.　
— Красивая местность! — ответил я. — И самое село по большинству своих зданий скорее походит на город. В первом еще селе я встретил такое обилие лавок, только где же вы находите покупателей на свои товары? — спросил я.　
— Не мы, сударь, покупателей ищем, а покупатель нас. В глухое время-то пожаловали вы к нам. По осени бы вам заехать сюда, любопытней бы для вас было.　
— А осенью разве что-нибудь особенное происходит у вас?　
— Много особенностей, мно-о-ого-с! — повторил он. К таежникам бы пригляделись на всю ихнюю неосновательность. Безобразный народ! — заключил он, ставя на стол допитое блюдце.　
— Чем?　
— Как вам рассказать — чем, сразу-то всего не расскажешь. Это надобно, сударь, своим глазом видеть. Теперича, не утаивая правды скажу, про наше село худая слава идет, чай и вы, поди, слышали? — с иронией посмотрев на меня, спросил он. — По людской-то молве хуже нашего мужика и на свете нет: и грабители-то мы, и народ спаиваем, штоб легче его под пьяную руку обирать, и чего-чего, каких только художеств и качеств не говорят про нас! Как послушать всех речей, так ровно у нас и не село, а разбойный притон.　
— Поговаривают, что так… — прервал я.　
— Знаем, сударь, што поговаривают, как не знать, — покачав головой и подувши слегка на чай, налитый на блюдце, продолжал он. — А только все это неправда, сударь, клевета одна да зависть. Кушайте еще-с, пожалуйте, милости просим, чаек у меня хороший, — говорил он, принимая от меня допитый стакан. — Ящиками покупаю, торгую им малым делом, в числе прочего. Худым уж вашу милость не попотчуем! Я ведь и на прииски, сударь, в ину пору чаи поставляю, а приискатели — народ тонкий, на эту материю разборчивый.　
— Верю, и чай у вас, действительно, прекрасный, только я не хочу более…　
— Жаль, што мало кушаете, а мы так, признаться, с утра и до ночи около самоварчика-то охолаживаемся, очень к чаю-то навыкли. Может, закусить не прикажете ли чего, у нас и балычок астраханский есть, и икра, и сардиночки, и вина, каких только пожелаете…　
— Домовито вы живете, Кузьма Терентьич! — заметил я.　
— Нельзя иначе, сударь. Коли с хорошими людьми компанию водить, так и про запас держи все хорошее. У меня ведь, сударь, все золотоприискатели остановку имеют, народ — тысячники, худого им не подашь, коли спросят чего. А мы теперича, хоша и в крестьянском звании состоим, а тоже анбицию свою соблюдаем! — заключил он, многозначительно взглянув на меня.　
— Вы здешний уроженец?　
— Природные здешние! И батюшка покойник, и дедушка не выезжали никуда из здешних местов. Ведь наше, сударь, село и жить-то пошло с тех пор, как золото в тайге открыли, а допрежь того на этом месте поселок стоял, в котором было ли и шесть дворов; ну, а когда золото открыли, то потребовалось для приисков и то, и другое, и третье; золота в те поры добывали много, деньги-то были дешевы, так сказать, нипочем, приискатели-то зря их метали за всякую маломальскую послугу, ну народ-то и повалил сюда ради наживы, да из шести-то дворов теперь выросло без малости триста. А наш-то род — издавние здешние старожилы. Тятенька, покойник, и церковь-то самолично заложил, и своим коштом воздвиг оную. Две серебряные медали покойник носил — одну малую, другую большую на шее, а все-таки остался, сударь, в крестьянском чине и мне благословения не дал из сермяги вылезать!　
— Отчего же, по любви к своему сословию или по другим причинам?　
— Покойник так говаривал, сударь: с твоим-де капиталом да властью по крестьянству ты всегда будешь первым человеком, и чего бы ты ни сделал, все тебе с рук сойдет, потому ты мужик, а с мужика какой взыск! А коли в купцы, говорит, выйдешь, то в ранговые-то не попадешь, а на задворках путаться и сам не захочешь.　
— В какие же это ранговые? — полюбопытствовал я.　
— По вашему-то, сударь, сказать — первостатейные…　
— Но вы все-таки торгуете же?..　
— По купеческому свидетельству, и в то же время все крестьянские тяготы несем, наравне с иными прочими. Торговля наша, сударь, не то штобы обыденное занятие, а ближай всего на ярманку смахивает. Раз в году, не более месяца, мы эфтим делом занимаемся, когда, значит, по осени приисковые рабочие из тайги выходят, а в остальное время мы и лавок не растворяем, разве только за товаром приглядеть да лавку проветрить понадобится. Да и товары-то у нас, сударь, не ахтительные, по скусу рабочих закупаем их: готовые ситцевые рубахи, шаровары плисовые, шляпы поярковые, сапоги, бродни, полушубки, ну, опояски што поузорней, зипуны, а таких, штобы дорогих, нет. У меня, окромя этих товаров, бакалейные еще имеются, пряники, орехи разные, конфеты, варенья, што касается, значит, до лакомств; ну, вина разные, и закуски. А главная теперича статья — это постоялые дворы, харчи и прочее содержание рабочих. Ведь мимо нашего села-то, сударь, не одна тыща этого народа проходит: ведь если бы теперича не мы, ваша милость, оберегали рабочих, так тут бы один Господь ведал, что бы делалось на свете…　
— Вы оберегаете рабочих, — чем же это и от чего?　
— Мы-с!.. Истинно говорю вам, што благодетельствуем им; если бы только не мы, о-о господи, и слова-то не найдешь сказать, чего бы только не творилось меж ними! — произнес он, махнув рукой и пытливо исподлобья посмотрев на меня, как бы желая уловить, какое впечатление производят на меня его слова. — Грабежу бы этого, убийства сколько было, — продолжал он, — да так скажу вам, сударь, што и третья бы часть их не возвращалась домой, все бы перерезали друг друга, ей-богу-с!.. Теперь вот в народе зовут нас плутами, грабителями, а все это зависть одна людским языком ворочает, глядя на нашу избыточную жизнь, а если бы попытали на себе, сколько хлопот нам с этим народом да неприятностей, так не то бы заговорили…　
— Какие же такие неприятности и хлопоты? Объясните мне, я все-таки не понимаю, — спросил я.　
— Хлопоты, сударь, такие, што и врагу их не пожелаешь. Ведь на приисках работать идет все такой народ, у которого ни Бога, ни совести нету; идут-то все более варнаки-посельщики, што ни самые оголтелые. Денег-то они зарабатывают и выносят оттуда помногу. Придет он к нам и почнет ломаться, дорвется до вина-то, так ведь облик человеческий потеряет, в эфтом-то вине так и норовит друг друга ограбить, а то и на нож посадит. Ну, не остереги его вовремя, так чего бы было?.. Вот и оберегаешь его, Бога памятуя, а чего стоит тебе оберечь-то его от худых-то дел, никто не видит, а што живем-то избыточно, так это вот всем глаза колет!　
— Как же оберегаете их?　
— А как несмышленых младенцев няньки остерегают, сударь, так и мы. Пустишь их на постой к себе, да и смотришь за ними в оба, как опекун какой!　
— Вот что! Но все-таки опека-то эта приносит же вам какую-нибудь выгоду?　
— Слова нет, не без выгоды! Какая же опека бывает без выгоды, хе, хе! Да ведь выгода-то выгоде разная, сударь. Рабочий-то приходит к нам голодный, оборванный, на ином такой гардероб болтается, што все родимые пятнышки сквозят: из хозяйских-то запасов на приисках они не очень-то любят заимствоваться, потому там с них за всякую малость вдесятеро берут. Ну, ты и оденешь его, как подобает человеческому званию, напоишь, накормишь, теплом его душу отведешь, — в энтом, полагаю, сударь, ведь нет греха? — исподлобья, с усмешкой посмотрев на меня, спросил он.　
— Конечно, нет, — согласился я.　
— А ведь теперича всего этого тоже даром ему не дашь, — продолжал он. — Ведь все, чего ни даешь ему, ты и сам покупаешь, ведь рубахи, сапоги и зипуны не растут в лесу, как грибы, да если бы и возрастали даже, так мы судим, што и собрать-то их все же бы и труд, и время требовалось, хе, хе! Если ты и оденешь его с ног до головы, то все-таки супротив ихних-то хозяев, приискателев-то, берешь с него самую божескую плату. Поить и кормить его даром нам тоже не доводится… потому уж очень убыточно бы было… — этак-то хлебосольствовать. Ведь его пустыми щами да кашей, сударь, не ублаготворишь, не-е-т. Мы, говорят, тухлой-то солонины под соусом из червей и на приисках досыта наполоскались, хе-хе! Очень, говорит, довольны эфтим явством, так уж ты, говорят, нам теперича еды-то отменной отворачивай. Первым делом щей со свежей свининой, каши, лапши всякой, и штоб все это плавало в жиру и масле; вторительно поросенка, гуся, да-а-а-с, хе, хе! Вот ведь они каковы, приисковые-то работнички! — с иронией заключил Кузьма Терентьич. — А ведь чуть теперича не уважил его, не по скусу его сделал, так ведь он, сударь, и посуду вдребезги об пол махнет, и еду за окно выбросит, потому, говорит, поколь у меня деньги есть, так ты меня уважай, хе, хе!　
— И уважаете?　
— Уважаем-с! Даже в полном чувстве.　
— А чем же вы выказываете подобное уважение к ним?　
— Приноровкой к их скусу и ндраву: потребовал он, к примеру, поросенка, ну, и жаришь ему поросенка; он гуся — подаешь ему и гуся; ешь, не ешь, а уж цену, что стоит, плати, и уж насчет платежу, правду сказать, содержат себя по чести, што ни спроси с него, отдаст без слова.　
— Не торгуясь?　
— Избави Господи! Завода энтого нет, даже за обиду считают торговаться. Иному, сударь, ради потехи скажешь, особливо если покупает што: «Не дорого ли будет, мол, для тебя, подумай!». Так куда тебе, сейчас в азарт войдет. «Што, говорит, разве у меня денег нет, а?..» И какая у него сумма есть, всю налицо представит: знай-де меня! Вот каков народец-то! Платят без слова, чего ни спроси, за копеечную вещь десять рублев без разговора выложит, только потрафляй ему!　
— И подолгу живут они в вашем селе?　
— А жительство их, сударь, длится смотря по деньгам: у кого денег побольше, тот и живет подольше, и все, почесть, проживаются до последней копейки.　
— Неужели до последней?　
— По порядку-с, как исстари повелось. Покамест он не пропьет и не проест своего заработка, не уйдет из села. А уж когда дойдет до конца, выворотит карманы, тогда надевает на себя дерюгу, в какой пришел или какую дашь ему из милости, соболезнуя об нем; взденет на плечи кошель, попрощается степенно, по чести, и идет домой, побираясь христовым именем, а боле всего опять на те же прииски ворочается в хозяйский контрахт.　
— Чем же в таком случае вы их благодетельствуете, Кузьма Терентьич, и от чего охраняете? — спросил я. — Я думал, что вы им не даете заживаться в вашем селе, чтобы они не пьянствовали и не мотали заработанных денег, и тем охраняете и их, и семьи их от нищеты.　
— Превратно поняли, сударь! — строго произнес он. — Неужели вы полагаете, што мы не христиане, што ни души, ни совести в нас нет, штоб мы осмелились воспрещать человеку передохнуть недельку-другую с дороги, а стали бы гнать его домой и после этакой, теперича, каторжной жизни и работы, какую они несут на приисках, не дали бы им полакомить своей утробы! Напрасно вы, сударь, так полагаете об нас, — говорил он, укоризненно качая головой. — Избави Господи! Да неуж мы не люди? Ведь он там робит-то, сударь, передыху не знает: еще солнышко не взойдет, а его уж на работу гонят, да с последней зорькой спустят с нее. Тепло ли, холодно ли, здоров ли, немощен ли, его не спросят, знай одно — робь, подчас по колено в воде. От грязи да от всякой нечисти у него ведь кожа-то с тела лупится. Вот сколь сладко ему деньги-то достаются! Кормят-то его там таким добром, што собака рыло отворотит, а ведь он человек, сударь, ему, как и нам, грешным, и отдохнуть хочется, и сладким кусочком побаловаться, и чистую рубашку на обмытое тело вздеть, и хошь денек-другой пожить всласть, по своей воле, господином своего достатка; так неуж у доброго человека, в ком христианская-то душа есть, повернется язык сказать ему: а ты вот не пей, сладко не ешь, путной одежи себе не покупай, а подь от нас со Христом к своему двору. Нет, сударь, так поступать не гожо-о. А на мой ум, пущай он балуется, Господь с ним, ему только и услады-то, может, в жизни, штобы хоть недельку-другую сладко попить и поесть, а если он и пропивает и проедает все до копеечки, так ведь не чужое, а свое кровное, сударь, и Господь с ним: всякий своему добру хозяин и волен ему распорядок иметь.　
Голос Кузьмы Терентьича, когда он произносил эту тираду, дышал таким неподдельным сочувствием к безотрадной жизни приискового рабочего и в то же время таким сознанием высокого христианского подвига, какой совершают т…ские жители, предоставляя ему возможность сладко пить и есть у них за свои кровные деньги, что доказывать ему значение этих услуг в их настоящем свете было бы бесполезно.　
— Прогнать! — раздраженно произнес он после минутного молчания. — Да как вы его прогоните, сударь? Да нешто найдется такая власть, которая удержала бы таежника от разгула после той жизни, которую он влачит на приисках? Невозможное дело-с!.. Да не дайте вы ему вина, не потрафьте по его скусу, скажите-ка ему: поди, мол, домой, а у нас зря не балуйся, так ведь знаете ли, чего будет-то?　
— А что?　
— Он по бревну разнесет всю деревню, истинно, как перед Богом говорю вам! На ножи пойдет! Допреж чем осуждать-то нас, сударь, надоть знать, с каким мы народом дело-то ведем. Ведь это оголтелый человек-то, он и свою-то жизнь ниже гроша ценит, а чужая-то ему и того дешевле. Порассказать если бы вам, что они друг с другом творят, так ужасть возьмет! С приисков-то они партиями, человек по пятидесяти, иной раз по сту и более. Уж каждый из них друг у дружки денежки хоронит или в онучу, или зашивает куда: до нашего-то места их еще казаки[1] сопровождают, охрану им содержат, и то не помогает, и тут, кто половчей, высмотрит, где у благоприятеля деньги спрятаны, улучит минуту и ограбит его. Ведь как от лютого врага они друг от друга-то стерегутся. Не мало и убийств бывает среди них, ваша милость, за копейку задушат отца родного. Вот ведь это какой народец-то, сударь. Бо-о-ольшой навык требуется дело-то с ним вести. Годами надоть механику-то эту постигать. Около приискового рабочего, как около огня, ходи да поглядывай, штобы и себя не сжег, и тебя не спалил!　
— А случается, и опаливает?　
— Бог милует, сударь. Потому уж политично натягиваешь струну, чтоб играла, да не заигрывалась. Первое дело — уже характер каждого из них знаешь, каким ему словом или делом потрафить и чем унять в случае азарта.　
— Когда же вы успеваете характеры-то изучать, помилуйте, сами же говорите, что их проходит через ваше село по нескольку тысяч? Ведь это невозможно.　
— Самое легкое дело, сударь! — ответил он, усмехнувшись. — Уж каждый рабочий знает теперича своего хозяина: уж если он сегодня пристал на фатеру ко мне, так и пойдет уж на всю жизнь к моему дому приворачивать. Насчет этого они народ ручной… ну, тут и примечаешь за ним, поколь не спознаешь его, што за птица, а спознать это — не ахти какая наука, все они народ очень натуральный!　
— Как это — натуральный, что это значит?　
— А так теперича доложу вашей милости, что по естеству-то своему неотесанный, што у него на уме, то и на языке, уж если он лют ндравом, так уж с первого дня покажет весь этот свой норов. Ну, за таким человеком и уход у нас особливый.　
— Какой же?　
— С исподтиха окручиваешь его — то ты, мол, лют, да и во мне, мол, этой лютости тоже очень достаточно, уже если что, благослови Господи, так и у меня расправа коротка. Потому-де на лютость и мы лютость питаем… Ну, этими резонами и введешь в рассудок, укротишь его. Мук много с ними принимаем, ваша милость, недаром тоже от них хлеб едим, а истинно можно сказать, что в трепете сердца и в поте лица.　
— Отчего же вы трепет-то сердечный ощущаете, Кузьма Терентьич? Если вы знаете характер каждого из них, умеете с каждым из них обойтись, так, мне кажется, вам и бояться их нечего.　
— Много опаски, сударь, испытываем. Правду надо сказать, што половина сентября и октября самое доходное для нашего брата время, самая, можно сказать, жатва, потому в эти месяцы мы на весь год хлеб выручаем. Но иной раз, сударь, так дело выходит, што во весь год от страху-то не отдышишься, какого за энто время наберешься! потому в чужую-то душу, как ты ни знай ее, а все не влезешь, только и ходишь да сторожишь, как бы тебя не подпалили, как бы кто кого не убил, аль в тебя бы не пустил железного козыря. Каторга энто время для нас, сущая каторга! Иной бы на нашем месте, если б с недельку понес на себе энто иго да тревоги, так не стал бы говорить, што нам деньги зря плывут в руки, не стал бы нам завидовать, да поносную славу про нас по свету разносить, не-ет, не стал бы, а скорее пожалел бы нас!　
— Если вы сознаете, Кузьма Терентьич, что подобное ремесло, которым вы занимаетесь, и тяжело, и опасно, так отчего же не оставите его, чтоб не испытывать более таких трудов и опасностей, а?　
— Это легко сказать только, сударь — брось!　
— А что же?　
— Хе! Это по-нашему все единственно, што сказать голодному человеку: не ешь! Брось, а жить-то чем прикажете?　
— Как чем? У вас у всех есть достаток, вы живете на таких прекрасных хлебородных местах, займитесь хлебопашеством, скотоводством, пчеловодством, — в убытке наверное не будете.　
— Отвыкли-с, — сухо ответил он.　
— Разве у вас в селе никто не занимается хлебопашеством?　
— Кое-кто и сеются, есть, а нам не к чему-с! Мало ли окрест нас сел и деревень хлебопашество-то ведут, в хлебе-то по уши зарылись, а все нищие, все около нас же колотятся. Куда вы его сбывать-то будете? У иных вон есть хлеб-то, в скирдах по пяти, по по шести лет стоит, а у него бродней купить не на што, штобы от холоду оборониться. Вот и сейте его. Нет, не дело это, сударь. Сколь ни опасен наш промысел, какая худая слава ни идет про него, а все он прибыльней. За глаза-то нас все ругают, а чуть нужда — к нам же бегут: выручи!　
— Кто же это к вам за выручкой-то идет?　
— Да все, почесть: и крестьяне из суседских сел и деревень, да подчас и городское купечество, и господа чиновники, и золотоприискатели в ножки нам кланяются: снабди капиталом.　
— И снабжаете?　
— Што же поделаешь, коли человек убивается пред тобой, стоит иной раз да плачет, готов тебе, мужику, в ноги поклониться!.. Ну, и сжалишься, дашь! Разве только иной раз зло заберет, так вымолвишь: «Пошто, мол, это мы на твоем языке подлецы и воры, а ты честный человек да в ноги нам кланяешься, ссуды просишь, а-а? Это у подлеца-то?.. Если, мол, у меня деньги краденые, так пошто же это ты-то, честный человек, свои-то руки об них пачкать хочешь, а? Я бы, мол, на твоем месте, по честности своей, не коснулся бы до них».　
— Ну, что же они говорят на это?　
— Хе, хе, што говорят! Да коли честному человеку, сударь, деньги надо, так подлец-то ему хошь в глаза плюнь, он и тут слова не вымолвит, только ссуди его, выручи, будь ему отец-благодетель! Э-эх, сударь, насмотрелся я на честных-то! — усмехнувшись, произнес Кузьма Терентьич и с презрением махнул рукой. — Он потоль и честен, коль ему украсть негде, так все вот эти честные-то люди, што завсегда об деньгах скучают, где бы только промыслить их, и ругают нашего брата вором и подлецом, а посидели бы они на на нашем месте, так хуже бы нас в тысячу крат были, как перед Богом говорю вам.　
— Не лестного же вы мнения о честных людях, Кузьма Терентьич, — заметил я.　
— Злобу питаю к ним, истинно скажу вам, сударь.　
— За что?　
— За самую энту ихнюю честность!　
— Разве она вам глаза колет?　
— В моих глазах, сударь, столько бревен сидит, што уж не токма сучку, а игле-то места не найдется в них, поистине скажу вам, таиться не буду, не к чему! Я теперича такое размышление имею о себе: я вор, грабитель — одно мне звание, ну, и　пущай будет так, и не я один теперича, а все наше опчество воры и грабители; так уж, коли мы этакие худые люди выродились, так пущай весь честной люд и забудет об нас, презрит нас, забудет, в каком месте и дорога-то к нам идет! Не-е-ет, отбою ведь нам от честных-то людей нет, сударь, о-о-отбою нет… Так какие же опосля этого они честные люди, коли к знакомому подлецу за всякой нуждой бегут… За глаза, по-ихнему, хуже меня человека нет, а в глаза мне таких сластей насказывают, што слюны текут, слушая их. Вот за энту-то неправду во всем я и злобствую на них. А уж коли ты честный человек, а я подлец, так ты и презри меня, ругай и за глаза, и в глаза; у тебя и черствая корка, да честным путем добыта, а у меня и сдобный пирог, да краденый, так уж ты на мой-то каравай рот-то не разевай, а плюй на него, попирай его ногами, тогда и я, может, совесть восчувствую и позавидую твоей скудной корке. А теперича оно так выходит, што я, может, для того ворую и граблю, штобы только над честным человеком издеваться, да за всякое время его же из беды выручать, — для того и сдобный пирог ем, штобы он с голоду-то зубы на него скалил да завидовал мне… хе… хе-е… Очень это тяжело, сударь, как порассудишь…　
— Отчего же собственно тяжело-то вам?..　
— От людской-то неправды, от зависти-то энтой да от ругани, а как посмотришь, говорю, поприщурившись, на людей-то, так честные-то мы самые и есть, потому никого не ругаем, никому не завидуем, ни на кого не клевещем… Знаем все свои грехи и не скрываем их, и пущай их судит Господь Бог, а не люди, — произнес он, вздохнув и посмотрев в передний угол, где висела огромная икона Божией матери в золотой ризе и в богатом вызолоченном киоте. — А поистине скажу, ваша милость, как кто ни думай, а мы истинные благодетели для приисковых рабочих, потому и жизнь их охраняем, и охраняем их от смертного греха.　
Голос Кузьмы Терентьича снова зазвучал при этом сознанием высоких христианских добродетелей и подвигов, принимаемых на себя с таким самоотвержением для спасения заблудших и погрязших в пороках оголтелых рабочих.　
Поездка моя в Т…ь последовала по поручению произвести официальное удостоверение по жалобе крестьян т…го сельского общества на злоупотребления волостного головы Клокачева. В прошении, поданном крестьянами, в числе разных незначительных оговоров говорилось, между прочим, о насильственных денежных поборах, производимых с них Клокачевым под предлогом взимания податей, превышавших по их расчету существовавший оклад, о притязательных действиях его к лицам, содержащим питейные дома, и к сельскому старосте, которого Клокачев, превысив власть, самовольно устранил от его обязанностей без объяснения причин. В прошение были включены «похвальные» слова Клокачева, произнесенные им, говоря языком составителя просьбы, в неистовом азарте и с пеной у рта, при всем т…ском сельском обществе, что «он-де, Клокачев, жив не будет, коли не разорит их всех и не пустит по миру, в поучение всем крестьянам, кои вздумают противиться власти волостного головы!». Прошение это, подписанное более чем сотней домохозяев, взывало к заступничеству властей за угнетаемое общество крестьян несправедливых и корыстных притеснений головы, питающего злобу к ним за то, что при выборе его в головы они не подавали за него голоса, как за человека, который еще с юности неоднократно был замечен в воровстве, и избежал законного преследования только по неимению улик. Самый выбор Клокачева в головы, как говорилось в просьбе, произведен был незаконно, за него не было подано голоса ни одним крестьянином, пользующимся уважением, а выбран он был исключительно злонамеренными людьми, которые в видах потворства Клокачева к их преступным действиям выкрикивали его, как говорилось в прошении, «нахрапом»!　
Волостного голову Клокачева я знал как человека честного, пользовавшегося большим уважением и доверием среди крестьян. В течение трехлетней службы его ни разу не слышал даже незначительной жалобы на его действия. Человек он был грамотный, что редко встречается в Сибири, трезвый, обладавший ясным практическим умом, который при всей своей видимой мелочности, на деле всегда оказывался глубоко дальновидным. Земские власти не симпатизировали ему и отзывались об нем как о человеке грубом и своехарактерном. У Клокачева было много неприятностей по службе вследствие постоянных доносов на него волостного писаря, боявшегося его зоркого глаза, и духовенства, подозревавшего его в принадлежности к какой-то секте, и вследствие частых неисполнений приказаний своего ближайшего начальства. Так, однажды ему предписали, ввиду проезда какой-то особы, выслать немедленно крестьян для исправления дорожных участков. Предписание это последовало в начале августа, в самую дорогую рабочую пору. Клокачев оставил его без исполнения. Особа проехала, не обратив даже внимания, в каком состоянии дороги, а Клокачева после проезда ее вытребовали в город для объяснения, грозили предать суду, но ограничились тем, что посадили его на неделю под арест. «А все-таки крестьянство-то и с сеном, и с хлебцем… слава тебе Господи… вовремя управилось!» — произнес он, перекрестившись, когда его повели в кутузку.　
Каждой жалобе на Клокачева земские власти придавали особенное значение, а тем более было придано значение прошению т…кого сельского общества на притеснения его, унизанному в конце более сотни подписей. Желая узнать мнение Кузьмы Терентьича, как человека, по-видимому, влиятельного в среде своего общества, о причинах, вызвавших столкновение крестьян с головою, я спросил его, что за человек, по его мнению, Клокачев.　
— Флегонт Митрич, сударь, — ответил он, пристально посмотрев на меня, — человек, што сказать, хороший, правдивый, совестливый. Это и грешить нечего.　
— А вам известно, что многие из крестьян вашего общества подали жалобу на его притеснения?　
— Известно-с, как не известно-с! В деревне бы жить, да не знать, чего деется в ней, — с усмешкой ответил он. — В деревне-то, сударь, вы и шепотком слово скажете, а отголосок-то от него на всех концах откликнется, ка-а-ак же-с. Очень даже известны насчет эфтого дела, — повторил он.　
— Верно это, что он притесняет ваших однообщественников?　
— Господь его знает, сударь, — уклончиво ответил он, — мы в стороне от энтих делов живем, по особице.　
— Как по особице?　
— Што не касается нас, так и не вмешиваемся.　
— Но вы знаете же причины, вызвавшие эту жалобу?　
— Поспорили они по малости между собой, ваша милость, — ответил он, несколько подумав, — ну, и вышла усобица: и Флегонт Митрич погорячился маненько, и общество в строптивость впало… Не хвалю…　
— Кого?　
— Обоих, коль сказать по правде, сударь. А впрочем, устраните меня от энтого разговора; потому как дело это до меня не касающе, то, по завету еще тятеньки-покойника, имею навык в энтаких случаях язык за зубы прятать! — с иронией произнес он. — В сторонке, сударь, лучше жить, безобидно: ни дождиком тебя не мочит, ни солнышком не печет… хе, хе! — пояснил он, смеясь. — Не прикажете ли закусить подать, винца какого, а либо што? — спросил он, поднимаясь со стула, и, когда я отказался, он раскланялся со мною, отозвавшись необходимостью присмотреть за хозяйством.　
По уходе его я вышел на балкон. Солнце закатилось за дальний лес, и яркие лучи его, прорезываясь порою сквозь ветви деревьев, пробегали тоненькими, искристыми струйками по вершинам холмов, застилавшихся снизу уже дымчатым паром. Отчетливо видневшиеся днем на горизонте контуры снежных гор теперь исчезли из глаз, задернутые　мглистою, синеватою дымкой, из которой выделялись, и то в каком-то полусумраке, только ближайшие к селу горы. Несмотря на то, что село было обширное, оно поразило меня своею пустынностью и безжизненностью: на улице не видно было ни души, изредка где-нибудь скрипнет калитка и из нее выйдет женщина с ведрами на коромысле или какой-нибудь подросток, с прутиком в руках, выгонит со двора лошадей на водопой. Обширная базарная площадь, обнесенная рядом лавок, была также пуста, и в густой траве, какою заросла она, мирно паслись теперь огромные стада гусей, наполняя воздух своим немолчным гоготаньем.　
— На сельцо-то наше любуетесь? — раздался со двора голос Кузьмы Терентьевича, отворившего в это время ворота, пропуская мимо себя скот, который работник его погнал на водопой. — Теперича скучно у нас, сударь, пусто, а вот по осени милости просим, загляните-ко, тогда у нас от веселья-то и уши глохнут, и ребра трещат… хе, хе! — сострил он и, пожелав мне покойной ночи, вошел в дом.　

На другой день утром ко мне явился вытребованный мною в Т…ь волостной голова Клокачев. Ему было около сорока пяти лет, росту он был высокого, несколько сутуловатый. Достаточно было взглянуть на его широкое лицо, обросшее густою бородой, и на серые, добродушные глаза, чтобы убедиться, что подобный человек не способен сделать кому-либо зло. Прочитав ему поданное на него прошение, я спросил: «Справедливы ли эти оговоры на тебя?».　
— Штобы превыше подати я стал, сударь, поборы с них брать, за этот извет на меня пущай Бог им судит! — совершенно спокойно ответил он. — Во воровстве меня тоже никто не примечал, да Бог и не попустит меня до этого ремесла, по совести говорю, и за это пущай они ответ Богу дадут. В головы я также не напрашивался, а кланялся, слезно кланялся миру обойти меня этой честью; ну, их власть-воля была почитать меня, а остальное прочее, чего пишут они, все правда, сударь, — также спокойно ответил он. — И кабашников я стеснял, сударь, не потаю, и заколотил у них двери и окна, пущай ищут с меня ответа судом!　
— За что же ты так круто обошелся с ними?　
— За добродетели ихние, сударь! — c иронией ответил он.　
— И сельского старосту отстранил от его обязанностей?　
— Устранил. Уж не знаю, как оно по закону-то взыщется с меня за то, а по совести, коли бы власть да воля моя была, так я бы его со всем ихним обчеством в остроге сгноил. Нешто здешние обчественники, сударь, имеют крестьянский облик, какой Богом-то заповедано мужику носить?　
— А какой же облик-то Богом заповедано мужику носить, Флегонт Дмитрич? — прервал я.　
— Жить по чести, в радении друг о друге, добывать себе хлеб в поте лица; — а какими способьями здешние-то мужички себе хлеб промышляют, а? Вот как я взялся за них было, задумал их сократить по силе мочи, и не люб стал, и чернят меня. Свою-то кличку да на мою шею навесили, я вот вор-то вышел, а не они! Э-зх, кабы начальство-то все свои дела по совести делало, сударь, так ведь село-то это давно бы надоть тремя заборами огородить от приискового-то работника. Они вон и церковь Божью в два этажа вывели. Спросить бы только надоть, угодна ли она Богу? В ней, сударь, каждый кирпичик мужичьей слезой облит, а то так и кровью: не один, может, за свое-то добро кровное под фундамент-то ее и свою головушку положил! — покачав головой, произнес он.　
— Что ты этим хочешь сказать, Флегонт Дмитрич? — спросил я.　
— А то хочу, сударь, сказать, што в здешнем месте человечья-то жизнь дешевле репы. Вы бы вот поспрашивали хозяина-то вашего, какими рукомеслами он деньги-то добывает и по какой родительской заповеди живет! Не скажет, а любопытно б!　
— А ты знаешь, Флегонт Дмитрич?　
— В здешних местах, сударь, и родился, и вырос, и до седого волоса доживаю. Как не знать! Вам-то все это, коли рассказать бы, в диковинку показалось, а нам-то уж примелькалось, и дивиться перестали. Воровство, грабеж, распутство — вот, сударь, какими путями они хлеб себе снискают. За што я кабаки закрывал? Не малоумный же я, штобы наехал да начал заколачивать в них и окна, и двери. Ведь это прошлогодней осенью дело-то было, когда у них партии таежников гостили, ведь они нарочито спаивают их, сударь, да надоть знать, каким вином — травленым, с дурманом, штобы его в беспамятстве-то ошарпать было ловчей! Ведь до половины рабочих из энтого села и домой не трогаются, а голодные да оборванные сызнова идут на прииски в наем на работу. У здешнего мужика нет того разума, што эфтот рабочий такой же, как и он, мужик, што он на то и робит без отдыху, штоб копейку залучить; дома-то его ждет семья голодная, нагая и босая, што он этими-то деньгами семью бы свою осчастливил, хозяйство бы справил и казенные и мирские повинности с плеч свалил; они об энтом не думают! — с жаром говорил он. — Не-е-ет, им было бы только кого обобрать, зато и живут господами: эвон какие дома-то вытягивают, шапка с головы валится, коли вверх-то взглянешь. Рабочий-то с приисков придет и нагой, и босой, — они свои мангазеи с товарами растворяют, — а товар-то, прости господи, гнилье одно, — зазывают его, навязывают — купи, да грабят: одно сказать, за грошовую вещь, бросовую — рубль берут; закупится он у них с пьяных-то глаз на десятки рублев, может, да тут же у них пропьется, и всю одежду, што накупил, сызнова им же отдаст за какой-нибудь штоф, а они ее почистят, попроветрят маломало, да на будущий год опять в продажу пущают, опять десятки рублев гребут за нее, — вот и торговля ихняя, сударь. Как при экой коммерции домов не вытягивать, диво ль! А если коснуться теперича иного прочего, — о-ох, господи! Язык-то не во всякую пору повернется вымолвить, да-а! Жен и дочерей ведь въяве продают — бери, проклажайся, сколь хочешь, только деньги подавай… Тьфу ты! — с омерзением сплюнув на сторону и тряхнув головой, произнес он. — От срамной болезти ведь заживо тут иные гниют у них, ведь путный-то мужик, сударь, из одной чашки с ними есть не станет, потому опаска берет и хоронятся! Вот ведь здесь, сударь, какой народец-то гнездышко себе свил.　
— Неужели все это правда, что ты говоришь, Флегонт Дмитрич?　
— Э-эх, сударь, немного еще я вам доложил, — с какой-то грустью в голосе произнес он. — А лживую речь вести и язык не повернется, да и не из чего.　
— Все село исключительно и живет только на счет приисковых рабочих, а?　
— В редкость тут, сударь, с совестью человека найдете, в редкость. Да и как среди этого гомона совесть соблюдешь? Иной бы, может, и по совести жил, да видит, чего кругом и около деется, — люди не сеют, не жнут, а в избытке живут, и он, глядя на других, распояшет руки, а совесть-то за пояс заткнет, да и примется, благословясь, за энто же рукомесло, благо оно прибыльно! В редкость, сударь, в редкость здесь степенного мужика встретите. Ведь прежние-то волостные начальники што, сударь, делали? — снова начал он после непродолжительного молчания. — Как только осень, они и съедутся сюда, будто за делом, да вместе со всеми и наживаются, бывало, около рабочих. Да што, сударь, греха-то таить, и господа-то чиновники не отставали от них, бывали такие!.. Э-э, сударь, не пришло еще время все рассказывать, што тут деяли они, господа-то чиновники! Ну, известно, при энтаких порядках, чего кто ни делал, всякому все с рук сходило, все было шито да крыто; ну и любы были экие-то начальники, а што меня вот грех попутал не потакать им, так и вор, и мошенник сделался. Из-за чего ведь содом-то вышел у нас, сударь? Пришла партия рабочих сюда, я и сделал распорядок:　перекуси-де здесь да сейчас же с богом и трогай из села, куды кому путь лежит, иди домой, да там и твори, чего хочешь, а тут-де не пропивайся, и без того уж у нас по волости делов-то не оберешься, а тут, мол, у вас еще следствие за следствием пойдет, одним разгоном лошадей окольный-то люд смаялся от ваших непутств, говорю. Ну, и поднялся спор. Ведь они меня, сударь, в колья было приняли.　
— Рабочие или здешние крестьяне?　
— И крестьяне, а за ними и рабочие; едва убег от них, из соседнего села уж народ сбил. Приехал с народом, да тогда уж заклепал кабаки-то, и старосту устранил за то, што он супротив этого распорядку пошел заместо того, штоб мне помочь! Они сызнова кабаки растворили. Что ж, побился-побился я с ними да и махнул на все рукой — што я один-то поделаю, сударь? Только жизнь свою под пагубу подведу. Ну, вот и подали просьбу: разоряю-де их, а што сами они не одну тыщу народа разоряют, — об этом и речи нет. И все ведь это, сударь, на виду у начальства и деялось с искони, и деется, и могли бы этот разбой сократить, да не хотят, видать.　
— Почему ты думаешь, что не хотят?　
— Невыгодно, што ли, Бог их знает, не нам судить о вышней власти, сударь, — уклончиво ответил он.　
— Ну а как же ты думаешь, Флегонт Дмитрич, почему бы невыгодно было и кому бы именно невыгодно от этого было, а? Ведь ты все-таки предполагаешь же что-нибудь.　
— Наше дело темное, мужичье, сударь, — также уклончиво сказал он. — Полагаем же про себя, што коли здешний мужик насчет грабежу в благодати живет, то, может, эта благодать-то и не в один его карман плывет, а вторительное дело — от энтого порядка и золотоискателям выгода.　
— А тем какая же выгода?　
— Э-э, им-то от этого, сударь, прямая выгода. Коли рабочий-то только вышел с приисков да тут же и пропился, так им и лучше того не требуется. Коли бы он заробленные деньги свои в цельности до дому унес, приспособил бы их на оправу хозяйства, так они бы его и крупчатым кренделем вдругорядь-то на прииски не заманили, сударь: порядки-то там ведь не сладкие, только горькая нужда одна гонит мужика-то на энту золотую каторгу, а коли он вот тут-то пропьется до последней нитки, так он сам к ним сызнова на работу придет и закабалится на какие хошь контрахты, а им это и надо… Э-эх, много, сударь, через ихнее-то золото мужичьих слезок течет, оттого оно, знать, и блестит так ярко, што не простой водицей промыто, — добавил он, усмехнувшись и покачав головой. — Да уж про них, сударь, энтих золотоискателей, и говорить нечего. Бог с ними! Мужик для них разве человек, разе они понимают, што в нем такая же душа, как и в них? Они скотину свою, сударь, более ценят и дорожат ею, чем рабочим. У иного из них скотина-то в большей холе живет, слаще ест и пьет, чем ихний рабочий; знаем мы тоже, были на приисках-то!.. Ну, да одно уж скажу: они купцы, у них совесть-то сквозная, только будто золотом обернутая. А што вот наш-то брат, мужик, эдак-то с рабочим обороты ведет, уж тут, сударь, грех потакнуть, гре-е-ех! Уж это, кабы моя власть да воля была, сократил бы я их. Ну, да выше росту не прыгнешь, выше головы волосы не растут, — с горечью в голосе заключил он. — Чего мне теперича будет по ихней-то челобитной, судить станут меня, што ль?.. — с иронией спросил он.　
— Не бойся, Флегонт Дмитрич, обойдется дело, — успокоил я его.　
— О-о-о?.. А они-то грозили меня тогда в острог запереть, особливо Кузьма-то Терентьич, хозяин-то ваш, очень даже из сердцов выходил в те поры, распинался за обчество!..　
— Разве и он принимал участие в этом деле?..　
— Он-то и главный заводчик всему делу!.. Си-и-ла он!.. По его-то слову, как по дудочке, все и пляшут здесь. Ну, да и в губернии-то за него ходаталев много найдется, ведь иные и золотоискатели-то, сударь, по его ниточке ходят!..　
— Объясни, как это по его ниточке ходят?..　
— В долгу, стало быть, у него на большую половину сидят. Вы не взирайте, сударь, што он мужик, капиталу-то у него — о-о-о! Город купит, коли захочет, не сумняйтесь.　
— И все это таким путем нажито, как ты рассказывал?　
— Много у них было путей-то, сударь, всего-то и в неделю время не обскажешь. Мно-о-ого! — повторил он. — Отец-то его, покойная головушка, Терентий Савич, поколь не объявилось золото по здешним местам, в бо-ольшой бедности жил, не раз за подушную подать его и дирали, и в контрахтную работу отдавали, сударь, а помер-то ведь с какими тыщами. Храм Божий воздвиг, единственно, почесть, на свой достаток, две медали носил, усчастливился до всякого почету, а на душе его немало грехов лежало, если порассказать-то все, как он до фортуны своей доходил. Когда ведь золото-то объявилось, сударь, так народ-то валом повалил на прииски, всякого льстил прибыльный заработок, с порядками-то ихними не ознакомились тогда еще, ну, и шли!.. У иного крестьянина ведь какое хозяйство-то было, век бы в довольстве прожил; польстился наживой, пошел, а с ним и все пошло прахом. От энтих приисков, сударь, не одна тыща нашего брата, мужика, по миру пошла, разор от них народу, а не польза. Другой бы мужик, гляди, приспособился бы к хозяйству и жил бы,　если не лучше других, то и не хуже бы, а теперь он идет на прииски, хозяйство-то бросает, жена-то с робятками мается по миру, дом и все у него рушится, да и он-то не воскреснет! С начетами да перечетами на приисках коли и получит какие деньги за работу на руки, вырвется сюда, да тут их и положит в распахнутые карманы, а домой-то придет с нищей сумой, вот и встречай жена радетеля о хозяйстве, его же обуй, одень да и прокорми зиму, вот какие порядки от приисков-то в народе идут, сударь.　
— А как же нажился отец-то Кузьмы Терентьича? — спросил я, прервав его.　
— А как нажился, сударь? В первый-то год по открытии приисков народ-то вывалил с них, известно, с деньгами, вырвался из энтой каторги-то и захотел загулу, а разгуляться-то было негде, на месте-то энтом стоял один починок всего о семь-восьми дворах, — какой тут загул, коли и кабака не было, да и обогреться, и передыхнуть-то негде? Терентий-то и смекни, што струна выпадает, што была бы лапа, а загребать есть чего. Перебейся как-никак, да и открой кабак. Ходила в народе молва тогда, што ему и денег-то на кабак золотоискатель какой-то дал, с тем, штобы он спаивал народ, штоб им, значит, легче было снова рабочих-то в контрахт залучить. Ну, как открыл он кабак-то, тут уж и повали-ило ему, и полило-о-ось вино из посудин, а деньги в сундук. В первую же зиму он и дом вырубил новый, просторный — сгорел он, рабочие же, оказывается, и спалили; теперь на эфтом месте уж лавки стоят, и на-а тебе, из дому-то постоялый двор снарядил, и пошло тут у него народу всякое удовольство: и девок на их прохладу держал, и мангазей с товарами снарядил, да один Господь только ведает, чего тут не было! Два раза, сударь, покойник-то под ножом был уж, как только Господь оборонил его, диво! А рубец на лбу так и проносил всю жисть, — топором, сказывают, махнули его, да увернулся, только краем кожу до кости просекло: не час, знать, был! Ну, и от него, как поговаривали старики, не одна головушка допрежь время в землю ушла, — всего бывало, денежки-то тоже недаром доставались ему! Увидал как народ-то, што Терентий своим заводом фортуну приманил к себе, повали-ил сюда на жительство, да теперича из поселка-то вон какое село выровнялось, с иным городом поспорит! Где наперво-то один Терентий хозяйствовал, а теперь уж их десятками считать приводится. Ведь тут одних мангазеев с товарами, сударь, боле двадцати насчитываем! Чем не город?.. А кабаков — и-и-и, Господи, твоя воля!.. Да каждый дом — кабак и блудное место, — вот как по правде-то говорить надоть!　
— Терентий-то давно помер?　
— Годов уж двадцать будет теперь время. В последние годы он уж не хозяйствовал, сыну все предоставил, а сам на покое жил. Как только выклал церковь, так и прилепился к ней, и пищи мясной не примал, одним благочестием заимствовался, завсе только Богу молился и денно и нощно, сказывают, на коленях перед иконами простаивал!.. Ну, и сынку-то, сударь, тоже много годков потребуется грехи-то молитвами отскребать. Тятеньку-то, пожалуй, на добрую версту перегнал! — смеясь, закончил он.　
На очной ставке лица, подписавшие прошение, не могли представить никаких доказательств в подтверждение своего вывода в насильственных поборах, производимых Клокачевым под предлогом взимания с них податей, а также не привели ни одного факта, который бросил бы тень на репутацию его. Просьба эта была одним из тех явлений, какие, к несчастью, нередко практикуются в народе, и особенно среди зажиточных крестьян, когда им для достижения своих неблаговидных целей необходимо отстранить какое-нибудь лицо, от которого они встречают или надеются встретить препятствие. Это донос, ни на чем не основанный, а если и основан на каком-нибудь факте, то самый факт всегда представляется в искаженном и преувеличенном виде. Крестьяне соседнего села, бывшие в качестве понятых при закрытии Клокачевым кабаков, вполне подтвердили все то, что говорил сам Клокачев, и на повальном обыске в один голос доказывали неблаговидность поведения своих соседей. Может быть, благодаря проискам такого влиятельного лица, как Кузьма Терентьич, Клокачев, выбранный всею волостью на второе трехлетие, не был утвержден в этой должности вследствие неодобрительного отзыва о нем его ближайшего начальства.　
Не так уж приглядны показались мне красивые дома с узорными балконами на точеных колоннах, когда я проезжал мимо их на обратном пути из Т…я. «Если бы моя власть и воля была, — я загородил бы это село тремя заборами от рабочих!» — невольно припомнились мне при виде их слова Клокачева. Не одна, может быть, сотня теперь бездомных крестьян коротает свой жалкий век на приисках, созидая своим тяжелым многолетним трудом чужое благосостояние и благосостояние своих же братьев крестьян, сумевших соткать для них, на перепутье их в родные села и деревни, такую искусную паутину, в которой волей-неволей запутываются они и становятся жертвами их. И неужели нет никаких средств прорвать и смести эту паутину, подрывающую в корне благосостояние не одной тысячи рабочего люда? «Невыгодно! — снова припомнились мне слова Клокачева. — Может быть, благодать-то эта и в других карманах прорехи затыкает!» И передо мной с поразительной ясностью обрисовалось лицо его с той ядовитой улыбкой, игравшей на его губах, когда он произносил эти слова.　
Покидая Т…ь, я не предполагал, что мне снова доведется посетить это село в самый разгар своеобразной деятельности его обитателей и быть очевидцем глубоко потрясающих сцен. Несмотря на то, что я давно уже покинул Сибирь, эти сцены теперь еще живо проносятся передо мной, порождая глубокую грусть и боль за положение рабочего люда, забитого и униженного, но достойного лучшей участи.　
Помимо того, что я слышал от Кузьмы Терентьича и Клокачева, в памяти моей еще с детства сохранилось много рассказов, слышанных от людей, близко знакомых с бытом приисковых рабочих, — рассказов, в которых эти люди, под условием тяжелых работ и не менее тяжелой надорванной жизни, представляли из себя такой своеобразный тип, подобный которому едва ли встретится где-нибудь. Приисковый рабочий, или «таежник», как называют их в Сибири, в большинстве случаев олицетворяет собою, выражаясь народным языком, человека «отпетого», которому нечего терять в жизни и для которого сама жизнь потеряла свою притягательную силу. Он всегда находчив и неустрашимо смел — и в минуты буйного разгула, и в минуты крайней опасности, с какими соединяется иногда его работа. Застигнутый каким-нибудь горем, он все-таки продолжает беззаботно острить и смеяться, не потому, чтоб он неспособен был к душевной боли, причиняемой нравственными страданиями, а просто потому, что вся его бездомная, скитальческая жизнь есть одно только безвыходное горе, и никакое другое горе глубоко не поразит его; он сжился уже со всяким горем, привык к нему, как привыкает человек к смертельной болезни, подтачивающей организм его, и смотрит на всякое горе, как на неизменного спутника своего странствования в земной юдоли. Его не запугаешь никакими наказаниями, и это опять-таки потому, что с большинством их он знаком весьма основательно: «Белое тело и плети ело!» — это любимая поговорка таежника. Не запугаешь его также и никакою властью, ибо большинство приисковых рабочих имело в своей жизни много столкновений с властями, и не только привыкло со всякой из них приличный разговор вести, но своим внушительным тоном даже отстранять ее от себя на почтительное расстояние.　
Таежник живет только настоящей минутой, не помышляя о будущем, не сожалея о прошлом. Сегодня у него сотня рублей в кармане, и он беззаботно щеголяет в плисе и шелковых рубахах, поит всякого встречного и «ямацким ромом», и другими винами, что почудней и позабористей, оденет в плис с ног до головы первого попавшегося ему на глаза человека, отдаст последнюю ассигнацию бедному крестьянину на взнос податей, на покупку коровы или лошади, нисколько не кичась при этом своею тароватостью, а завтра сам надевает на плечи какую-нибудь рвань, всласть грызет поданную ему Христа ради корку и идет на ту же золотую каторгу, с которой только что воротился, нисколько не соболезнуя о брошенном на ветер заработке.　
В деревнях и селах, находящихся вблизи золотых приисков, много можно услышать рассказов о подвигах этих отпетых людей. Обрисовывая картину их дикого разгула, вам расскажут, как рабочий, вынесший благодарный заработок, купил бочку водки и, выкупавшись в ней посреди улицы, пригласил честной люд распить эту горячую ванну; как честной люд, не брезгливый по натуре своей, распил ее до дна, за здравие выкупавшегося. Расскажут, как другой рабочий, накупив ситцу, устлал им всю улицу и, пройдясь по ней, оделил прекрасный пол кусками этой дорогой мостовой. Расскажут и про то, как рабочие по летнему пути еще катаются по селу в санях, в которые за приличное вознаграждение впрягаются, вместо лошадей, девицы и замужние женщины; да тут же кстати расскажут не одну историю, как таежник выручил из беды какого-нибудь нищего крестьянина, отдав ему на домообзаводство весь свой заработок, или заплатил за кого-нибудь всю недоимку и тем выкупил несчастного из контрактной работы. Немало расскажут вам случаев, как они, самоотверженно жертвуя своею жизнью, спасли других от неминуемой смерти; и особенно много расскажут таких историй: как эти люди, про которых установилось мнение, что у них нет ни Бога, ни совести, пропив до последней копейки свой собственный заработок, питаясь милостыней, свято сохраняли зашитыми где-нибудь в вороте рубахи или полушубка иногда одну сотню рублей, врученную им на хранение товарищами, и, придя домой, отдавали эти деньги их женам, отцам и матерям. Когда у таежника украдут его собственные деньги, он много-много если вздохнет о них раз-другой, но деньги, врученные ему на хранение товарищем, у него можно взять только вместе с жизнью.　
Раз мне довелось слышать от лица, служившего на приисках, рассказ про таежника, который два раза в своей жизни судился за убийство, не раз был нещадно бит плетьми и кнутом, вынес на своих плечах двадцать лет каторжной работы, — как этот нищий, всеми отвергаемый за позорные клейма на лице, разъезжая с ним один на один по глухим лесам и дебрям, свято сохранял врученную ему на сбережение сумку с десятками тысяч рублей; как, оставаясь один в каком-нибудь　селе без всякого постороннего надзора, когда доверителю его необходимо было отлучиться по делам в соседние села и деревни, иногда на расстояние сотни верст, этот каторжник-нищий не спал ночей, сохраняя драгоценную сумку, и не принял потом никакой награды за свою услугу, кроме рюмки водки. Мне до сих пор еще памятен рассказ одного молодого человека, открыть фамилию которого я не имею права. В 1863 г., по окончании курса наук в иркутской семинарии, он отправился из Иркутска пешком в петербургский университет. По дороге, неподалеку от г. Ачинска, его настигла небольшая партия бегло-каторжных, и он волей-неволей должен был присоединиться к ним и идти вместе с ними. «В первый день пути с ними, — как рассказывал он, — я был сам не свой от страха и считал себя неминуемо погибшим, если не спасет какой-нибудь случай». Они отвлекли его от дороги в лес, из опасения какой-нибудь неблагоприятной для них встречи, и, по всей вероятности, опасаясь также отпустить его от себя, чтобы по приходе в первую деревню на пути он не выдал их. Наконец они понемногу разговорились с ним, узнали, кто он, куда и зачем идет.　
Вечером, когда они расположились на ночлег в поле, под стогом сена, и он разулся, то один из каторжных, увидя его изъязвленные от ходьбы ноги, снял с себя единственные бывшие у него бродни и отдал ему, говоря: «Путь-то твой, парень, длинный, сапоги-то свои ты побереги, сгодятся еще тебе, а теперь иди в броднях; в них, брат, ноге в пример легче, не трет!». Свои же ноги он обмотал онучами и, за неимением обуви, подвязал к подошвам бывшие у него в запасе деревянные дощечки, вроде сандалий. Когда они приметили также, что у него всего одна рубаха, и та пропотела и загрязнилась, то тот же каторжный, обратившись к одному из своих сотоварищей помоложе, сказал ему: «Митрий, у тебя в запасе есть рубаха, отдай-ка ее пареньку-то!.. Все же, брат, на смену ему сгодится; а его рубаху, Бог даст, подойдем ужо у речке, — постираем, высушим, она у него и пойдет про запас чистенькой!».　
Он несколько дней шел вместе с ними; они отдавали ему лучшие куски хлеба и, как заметил он, обделяли себя. Когда однажды вечером от утомления с ним сделался лихорадочный припадок, то они, рискуя быть открытыми, развели небольшой огонь, сварили в котелке бывший у кого-то из них маленький кусочек кирпичного чаю, напоили его, укутали своими сермягами. «Родные братья так не заботились бы обо мне, — рассказывал он, — как эти клейменные, отверженные обществом люди. Все время пути с ними мне было стыдно за себя, — говорил он, — за свою боязнь их при первой встрече с ними, за свою гадливость к их сообществу. Расставаясь с ними, я не мог удержаться от слез, — и что же? — эти несчастные отверженники почти силой навязали мне на расставанье бывшие у них гроши и копейки, говоря одно: «Бери, путинка-то твоя дальняя; каждая копеечка еще сгодится тебе!». Он хранил, как святыню, эти гроши и копейки. Вот как отнеслись несчастные отверженники из невежественного класса людей к человеку, шедшему учиться, тогда как многие почтенные купцы-миллионеры и чиновники г. Иркутска, к которым он рискнул обратиться за денежной помощью на проезд, не только отказали ему в ней, но даже насмешливо отнеслись и к самому предприятию его. Кто в этом случае выше по своей нравственности, кто более достоин названия человека — предоставляю судить читателю…　
В указанных мною местностях много можно услышать крайне оригинальных рассказов о приисковых рабочих, ярко характеризующих их нравственный уровень. Так, например, один рабочий, которому при расчете на приисках довелось получить на руки всего только несколько рублей, воспользовался оплошностью своего приятеля, получившего на руки около сотни, и украл у него все деньги. Тот и не подозревал настоящего вора. Вместе пришли они в село, вместе с вором он кутил, не подозревая, что кутит на свои же деньги, и вместе с ним попал снова на работу на те же прииски. Получив на другой год прибыльный расчет, вор вдруг обращается к своему приятелю: «А ведь я, Семен, в должку у тебя; надоть бы нам, брат, сосчитаться!..» — и, рассказав ему про свою проделку с ним, возвратил ему сполна украденную у него сумму.　
Еще характернее рассказ, как приисковый рабочий относится к деньгам, получаемым за свой каторжный труд. Я слышал его от человека, долго служившего на приисках и заведывавшего наймом рабочих. Двое совершенно трезвых крестьян, задавшись целью обставить свое хозяйство, несколько лет работали на приисках, пока не скопили по полторы тысячи рублей каждый. Получив на руки все свои деньги, они расстались с приисками, сказав на прощанье лицу, нанявшему их: «Ну, ваше почтение, теперь уж наши ножки не потопчут таежной дорожки; теперь уж мы сами хозяевами поживем; будет, помыкались!». Они бережно донесли до дому все деньги и принялись за домоустройство, но деньги эти скоро были украдены у них у обоих. На следующий год, когда наниматель заехал в это село, они снова явились к нему с просьбой принять их на службу. «О-ох, ваше почтение, видать, что ваши деньги Богом заклятые; только ворам они и идут впрок!» — с иронией ответили они на вопрос его, что понуждает их снова идти на прииски.　
Конечно, от золотопромышленников и большинства лиц, составляющих приисковую администрацию, редко можно услышать доброе слово о таежниках, которые, по их мнению, уподобляются зверям, готовым погубить за копейку и лучшего друга, и родного отца. С иронической улыбкой они скажут каждому, кто бы вступился за этот обездоленный народ: «Да что вы распинаетесь за них? Да разве это люди? Вы прежде присмотритесь к ним, поживите с ними, да потом уж и ратуйте за их человеческое достоинство!..». И в подтверждение этого мнения приведут вам тысячи фактов, как таежники, несмотря на все благодеяния, оказываемые им хозяевами, впав в неоплатные долги, бегут с приисков и причиняют тем много хлопот приисковой администрации и земской власти. Любой управляющий прииском, иногда даже весьма развитой человек, не без достоинства скажет вам, что применить к рабочему гуманное обращение так же немыслимо, как немыслимо урезонить словами волка не трогать беззащитной овцы, — что если работы на приисках и идут успешно, то благодаря лишь строгим дисциплинарным мерам, в которых розга и палка играют не последнюю роль, что только благодаря присутствию на приисках казаков можно удержать в повиновении этот люд, не имеющий ни чести, ни совести, и готовый всегда пустить в дело и хитрость, и нож. А в заключение приведет, как веский аргумент, существующие в некоторых больших городах Сибири распоряжения — не впускать в город приисковых рабочих, возвращающихся осенью по домам, во избежание грабежей, поджогов, убийств иногда целых семейств и других преступлений, какие совершаются исключительно будто бы таежниками.　
Нельзя не сознаться, что в этих упреках нравственным качествам приисковых рабочих есть доля и правды, что третья часть их, если не половина, состоит из ссыльнопоселенцев, нравственность которых глубоко расшатана и влиянием острога, и привычкой к бродячей жизни; но ведь подобные порицания падают на всех вообще рабочих, не исключая и крестьян, идущих на этот промысел для поправления своих стесненных обстоятельств, а между тем нравственность этой части таежников не подточена ни развращающим влиянием острога, ни привычкой к бродячей жизни. Не все же, наконец, и ссыльнопоселенцы непременно люди с испорченной нравственностью. Между ними весьма и весьма часто встречаются лица, достойные глубокого уважения и за свою честность, и за свою трезвую и трудолюбивую жизнь. Порицая безнравственность рабочих, ни один золотопромышленник, и ни один управляющий прииском не оглянется на свои, установившиеся годами, отношения к рабочим и не потрудится проверить, насколько сами хозяева нравственны по отношениям к таежникам. Ни один из них не скажет, почему рабочие впадают в неоплатные долги и бегут с приисков. Ни один не скажет, почему он, несмотря на свой, по-видимому, благодарный заработок, едва ли получает на руки и половину его и остается вечным нищим. Любопытного оказалось бы много, если бы только эти мешки с золотом хоть раз в жизни задумались над этими вопросами и отнеслись к ним по совести. Спросите любого из этих благодетелей: почему за всякую ничтожную вещь, стоящую копейки, он берет с таежника рубли? Почему он за каждые бродни, которые не пронашиваются во время работ более месяца и стоят в продаже не более 1 р. 70 к., не стесняясь, берет четыре рубля? Почему за готовую рубашку, сшитую из гнилого ситца, которой красная цена 15, много 20 копеек, он берет 1 рубль, и рубль 50 копеек и не краснеет, когда через неделю рабочий принесет ему от этой рубахи одни лохмотья?　
Народ беден, и особенно в Сибири; он всюду ищет для пополнения своего неприхотливого бюджета постороннего заработка, который спасал бы его от нищеты и горькой необходимости быть законтрактованным волостью в работу для уплаты казенных недоимок. Неужели в самом деле в народе нет настолько здравого смысла, что, находясь в безвыходном положении, он стал бы избегать труда, который так благодарно оплачивается, стал бы избегать людей, которые относились бы добросовестно к его труду и по-человечески — к нему самому? Нет, народ наш настолько трудолюбив, честен и добр, что он никогда не отплатит неблагодарностью за добросовестное отношение к нему; в этом, вероятно, убедился всякий, имевший дело с крестьянином, не развращенным посторонними влияниями. И этот самый народ, при всей своей безвыходной бедности, сплошь и рядом говорит, что его и калачом не заманят на прииски, толпами бежит с них, проклиная попечительных об нем хозяев, предпочитает законтрактовываться в какую угодно работу, только не на прииски. Почему же это? Повторяю опять, что любопытного раскрылось бы много, если бы представилась возможность разоблачить во всей наготе существовавшие и существующие даже в настоящее время отношения нанимателей к своим рабочим.　
Меня тянуло неодолимое любопытство присмотреться хотя мельком к положению приискового рабочего и к буйному разгулу его по выходе с приисков, о котором носится по Сибири так много легенд. Спустя два года после того, как я был в Т…е, мне снова довелось заехать в эту местность в　конце сентября. Стоявшая все время ненастная погода прояснилась, настали те ясные осенние дни, когда днем еще бывает тепло, сменяемое по вечерам н особенно ночью резким холодом, так что по берегам речек и озер появляются иногда забереги. Село, в котором я жил по делам службы, лежало от Т…я в сорока двух верстах, выбрав свободный день, я поехал в Т…ь с целью прожить в нем несколько дней в качестве частного человека. Ямщик, на все мои расспросы отвечавший одними точно заученными фразами: «Бог его ведает!» или «Господь его знает, как оно», привез меня на квартиру к какому-то Даниле Анфимычу, объяснив, что у Кузьмы Терентьича теперь самый развал и, чай, иголке в дому негде упасть. Мы въехали в Т…ь вечером. Несмотря на глубокую темноту, всюду было заметно оживление: окна домов были ярко освещены, по улицам сновал народ, слышались говор, песни, ругань. В темноте, на изгибе улицы, лошадей неожиданно схватили под уздцы и осадили их; послышался оклик: «Кто едет?».　
— Чиновник! — ответил ямщик.　
— Заворачивай оглобли, вези его к лешему, откуда привез! На што нам чиновников; мы и без них всласть проживем! — ответил под самым моим ухом пьяный голос, сопровождаемый смехом толпы, обступившей экипаж.　
— Не трожь его, пусти! Поезжай, говорим, по плакату! — закричали в толпе ямщику. — Здравия желаем, ваше благородие! — насмешливо пробасил чей-то зычный голос, заглушаемый дружным раскатистым хохотом толпы.　
— Ну и наро-одец! — произнес ямщик, когда приударенные им кони помчались по улице. — Никакой у них, братец ты мой, политуры нет! — произнес он, обратившись ко мне.　
— Какой это политуры, объясни мне? — спросил я.　
— А это, стало быть, обращенья, по-нашему-то как бы значит — обходительности с человеком! — заикаясь, пояснил ямщик.　
Проехав мимо гостиного ряда, в котором лавки уже были заперты, мы без особенных приключений завернули в узенький переулок, тянувшийся на другом конце села, и остановились у ворот небольшого домика, наружность которого трудно было рассмотреть в темноте. Почтенный на вид старик, как оказалось, сам Данило Анфимыч, выйдя с фонарем в руке, приветливо встретил меня и ввел в небольшую низенькую горенку, уставленную крашеными деревянными стульями, и при этом заранее извинился предо мною за беспокойство, какое, может быть, будут причинять мне остановившиеся у него на квартире рабочие. Он сам принялся и услуживать мне, объяснив, что все его домочадцы прислуживают рабочим и вместе с тем присматривают за ними. Подав самовар, Данило Анфимыч сообщил мне, как новость дня, что у них на селе была сегодня крупная драка, что таежники прибили одного из крестьян.　
— За что? — спросил я.　
— Да подал он им в обед щей, — начал он, — ну, они и не покажись им чего-то: нескусные были, што ль, мяса в них мало было, аль жиру, — Бог их ведает!.. Ну, они и загалдели, што коли-де деньги берешь за постой, так уж не жалей варева, подавай его вдоволь, штоб не токмо хлебать, а, коль охота придет, и купаться можно бы было! Ему бы смолчать надоть, а он не стерпи, и скажи им, что кабы они допрежь куражу платили, а не опосля, как заживутся, так можно бы потакать им было, а то-де вы и за прошлый год в долгу остались, да и ноне-то захлебались никак свыше достатка. Слово за слово, и пошел меж ними расчет. А в энту пору кто-то из них не оробей, да и махни в мужика-то горячими щами, да как исшо Господь помиловал, што в лицо не угодил, а в грудь да в плечо… ошпарил… С эвтого и пошел свал; едва уняли их…　
— Чем же уняли?　
— Которых поучили слегка да досыта, а иных повязали да в суд.　
— В какой суд?　
— К волостным, благо все теперь здесь. Ну, те и присудили, штоб рабочие, значит, расплатились и за еду, и за посуду, что похряскали об пол, и за окна, што повыбивали, за весь ущерб, выходит. А за то, што помяли кое-кого из наших, особливую плату в вышнем размере обсудили…　
— А те заплатили?　
— Заплатили!.. Ведь они в эфтих случаях все друг за друга платят… Аккуратно покончили, даже лобызались и крест целовали…　
— А крест-то зачем же целовали?　
— Стояли на том, штоб им быть, значит, с нашими мужиками в самой што ни есть приязни и ныне, и завсегда. Вина этого и ратафии никак ведер пять обсушили; а волостным за снисхождение рому теперича и шенпанского ставили.　
— Шампанского? — спросил я, пораженный этим открытием.　
— Сулацкое оно, што ли, зовется-то. Здесь-то более все шенпанским его кличут, — объяснил он. — У нас, ведь, сударь, теперича кажинный день суд да расправа, не то, так другое стрясется; далее часу, можно сказать, в спокойствии не пробудешь, пьяный народ-то — огульник, чуть не доглядел за ним, и по-шло-о!..　
В это время дверь растворилась, и молодая женщина, просунув свое миловидное лицо в дверь, полушепотом произнесла: «Тятенька, подь-ка сюда!». Данило Анфимыч спешно вскочил, вышел, и я более не видел его в тот вечер.　
На другой день, часу в девятом утра, я пошел гулять по Т…ю. Ворота во всех почти домах были раскрыты настежь: в некоторых домах, где, по-видимому, более скопилось приставших на квартиру рабочих, настежь раскрыты были и окна, несмотря на то, что утро было холодное. Около домов, во дворах и по улице, всюду виднелся народ. По оживлению, какое встречал я на каждом шагу, село представляло своим видом что-то праздничное или, вернее, ярмарочное. Попадавшиеся мне рабочие были щеголевато одеты: иные в новых белых зипунах, грудь, рукава и конечности пол у которых были узорно расшиты разноцветными щелками, в новых котиковых шапках на голове, в картузах, сшитых из треугольников синего и черного сукна. Попадались и щеголи, одетые в красные и синие шелковые рубахи, в синие или черные с золотыми разводами и пуговицами жилетки и в плисовые безрукавки. Вертелись среди них и люди, резко бросавшиеся в глаза своими убогими сермягами и зипунами, но такие субъекты сравнительно были редки.　
Весь попадавшийся мне люд был уже заметно навеселе; в руках у большинства были гармоники, балалайки, встречались гитары, а иногда и скрипки. Разряженные молодые женщины и девушки в голубых и алых косынках на головах сновали среди рабочих и по улице, суетливо перебегали из дома в дом, провожаемые шуточками и смехом молодцеватых щеголей. Порою по улице проносилась, как вихрь, лихая тройка, вся убранная лентами, неистово звеня колокольцами и бубенчиками, и в телеге, среди расфранченных рабочих, в обнимку с ними сидели не менее разряженные женщины, заливаясь звонкой, хотя и нескладной песней. Встречные провожали подобные тройки хохотом, свистом и криками. Песни звенели на каждом перекрестке. Иногда по улице шла с песней густая, пестрая толпа рабочих, и среди них опять виднелись разодетые во все радужные цвета женщины, звонкие голоса которых резко отличались от сильных мужских басовых нот.　
Впереди толпы шел непременно какой-нибудь франт весь в плисе, окутанный крест-накрест шалями, в поярковой шляпе, перевязанной широкою алой или пестрой лентой: это «князь» со своей свитой. Князьями называются на языке таежников те из рабочих, которые вынесли слишком крупный заработок или которым посчастливилось найти золотую самородку и получить плату по весу найденного в ней　золота[2]. В руках князя бутылка с вином; бутылки с вином в руках и безотлучно сопровождающих его ассистентов, или, вернее, адъютантов, беспрекословно исполняющих все его приказания. Каждая песня оканчивается, например, «славой честному князю Маркелу Савичу» и его спутникам, и после каждого славословия князь и его адъютанты угощают толпу вином, пряниками, орехами и конфетами. Иногда они оделяют не только сопутствующих князю, но и всех встречных алыми и пестрыми платками, кусками ситца, шалями. Чаще всего князь гуляет впереди толпы, обнявшись с избранною им подругой, которая покидает его только с последним рублем. В этих случаях вместе с князем славословят и «честную княгиню» его.　
Около кабаков, встречающихся чуть не на каждом шагу, стоял гул, скорее похожий на вой приближающейся бури, чем на человеческую речь. Народ толпами, с песнями, свистом переходил из кабака в кабак. Порою впереди толпы, заливающейся хохотом и ревом, мчались танцоры, то расстилаясь по земле, то выбивая носками и каблуками своих глянцовитых сапог самые замысловатые коленца. Поводя в воздухе руками с платочками, плыли среди них женщины; иногда навстречу им шла такая же толпа с танцорами впереди, и тогда образовывался плотный круг, в средине которого танцоры стремились затмить друг друга своим искусством. Попадались около кабаков и такие группы, которые готовы были ежеминутно вступить в драку из-за самого ничтожного повода.　
В этом бушующем хаосе, среди пестро-нарядного люда, нередко скользили совершенно нагие субъекты; это были уже пропившиеся рабочие, гулявшие на счет своих более счастливых товарищей. Они не поражали своею наготою никого, ни даже женщин, как видно, привыкших ко всевозможным картинам. Разбитый нос или рассеченная губа, из которых лилась кровь на плисовую поддевку или шелковую рубаху, заплывший в синей опухоли глаз — также проходили незамеченными, как самые обыденные и даже неминуемые явления. Иногда, среди хохота, песен и несмолкаемого гула от говора, резко проносился тонко дребезжащий звук выбитого стекла или вылетевшей из окна рамы, слышался хриплый стон или удушливый крик «кара-у-у-ул!», заглушаемый и гоготаньем, и глухим шлепаньем ударов, щедро сыпавшихся кругом на друга и недруга. Яркое осеннее солнце обливало своими еще греющими лучами эту шумную картину, поражавшую пестротою своих красок и еще более пестротою содержания, где в каждом углу этого широкого полотна, обрамленного роскошною природою чистым лазурным небом, безучастно глядевшим на все, совершались оригинальные сцены, обрисовывающие нравы этих людей, одичавших от нищеты и горя, — а теперь и необузданного разгула.　
На площади, по правую сторону которой тянулись лавки или, правильнее, магазины, — так как устройство их нисколько не отличалось от тех магазинов, с «панскими» и «бакалейными» товарами, какие встречаются в уездных городах, — происходила самая оживленная деятельность. Здесь также пестрели толпы рабочих и женщин, всюду сопровождавших тароватых гостей своих. Бойкие на руки, расторопные на язык владельцы магазинов кипели в этой сутолоке, как в котле, успевая отмеривать куски ситца и то же время нахваливать опояски, шали, поддевки и шаровары, развешанные на жердочках около стен. В одном из таких магазинов тщедушный мужичок низенького роста, с всклокоченной бородой и с совершенно заплывшими в опухших веках глазами, примеривал на себя азям, тщательно ощупывая заскорузлыми пальцами полы его, широкие рукава и грудь. От мозолей, похожих на те трутные наросты, какие встречаются на березах, пальцы его едва сгибались, по всему было видно, что он никак не может определить плотности материи и ощупывает более для успокоения совести, чем для достижения практических результатов.　
— Ты пальцами-то отдушины во лбу протри лучше, а не азям, то-орговец, — смеясь, крикнул ему хозяин магазина, плотный, средних лет человек, подвижности глаз которого позавидовал бы любой из тех турок, каких рисуют на циферблатах стенных часов. — Вишь, как их плотно бутылошным-то туманом заволокло у тебя. Давно из тайги-то? — спросил он.　
— Вчера только свет увидали, милый! — пожаловался мужичок.　
— А-а, то и очи-то затянуло… Сразу видать, хлебнул белого-то свету до сумерек, да и бродишь теперь во тьме, голова!.. Заместо того, штоб глазом зреть, ты пальцем скоблишь; а вот кабы ты на шелки-то глянул, узор-то бы зрел, так какую бы ты мне цену-то дал, а?.. А теперича вот гляди на тебя, да и соболезнуй!　
— Не болей! За ценой я, милый, не постою.　
— Ну коли не постоишь, так чего же щупать-то, хе-хе-хе!.. — со смехом протянул хозяин магазина, пристально осмотрев вошедших в это время трех рабочих, одетых заново в белые расшитые шелком азямы и в шалях, крест-накрест повязанных на груди. — Молодцам наше што ни есть нижайшее!.. — произнес он, приподнимая картуз.　
— А ты нагнись-то пониже, крестца-то не жалей! — ответил один из них, гордо окинув его своими черными смеющимися глазами. — Эких-то, как мы, покупателей чествуй!　
— По кое же место честь-то воздать, а?　
— По крайности по пуп.　
— Не низко ли, молодцы, будет? С экого-то поклона неравно и косточку свихнешь, хе-хе-хе! Ты честь-то примешь, а я калечество лечи, траться: у-убытошно! А картузом мы хоть до полу махнем и денег не спросим, — смеясь, произнес он, снимая картуз и кивнув головой.　
— О-ох, Иван… как тебя по отцу-то крестить? Псовичем, што ль? Уж требуется донять тебя, вот как! — потряся в воздухе сжатым кулаком, произнес рабочий; присев на скамейку, стоявшую у прилавка, он подбодрился и, смотря в упор на смеющегося хозяина, спросил: — Понял?　
— Внятно сказано, как не понять!.. За што же ты меня эким-то гостинцем усластить хошь?　
— Ответь мне: душа в тебе есть?　
— Батюшко отец Василий сказывает, што имеется…　
— Попу-то ты не шибко верь; это он тебе за целковый говорит, што в тебе душа есть, а души в тебе на-астолько вот нет!.. — ответил рабочий, показав на конец мизинца левой руки.　
— Што же ты с азямом мешкаешь, друг? — Обещался не стоять, а сам все топчешься? — крикнул хозяин магазина мужичку, продолжавшему оглядывать со всех сторон азям, полы которого волочились по земле. — И слава богу, милый, што нет души-то, — обратился он к сидевшему рабочему, поглядывая в то же время на двух его сотоварищей, которые, сидя на приступке у лавки, проворно лущили кедровые орехи. — И слава богу, говорю, што нет; потому живется-то не в пример легче, без муки будто… Так ты с этой объявкой только и зашел ко мне, а? — спросил он.　
— А это што? Как, по-твоему, называется? — спросил рабочий, встав со скамьи, и подняв при этом полу зипуна, он показал ему на плисовые шаровары, широко треснувшие по середине колена.　
— Дыра!　
— Не у тебя я вчера купил, а? Похвал-то твоих товару на трех возах не увез бы: говорил, што износу им не будет, а это што? — хлопнув рукой по прорванному колену, спросил он.　
— Ведь ты с меня за все-то про все тридцать рублей огреб, а-а?..　
— Бывает!.. Случается, говорю, и не с тобой одним, — хладнокровно ответил торговец. — Обзавелся сударкой, аль исшо не успел? — неожиданно спросил он.　
— Зачем тебе это знать понадобилось?　
— Понадобилось, значит, коли спрашиваю.　
— Ну, а если скажу — обзавелся?　
— И не горюй, коли обзавелся: всякая тварь парами живет… И подь теперича к ней, штаны-то сними, она те их в единый момент зашьет… Я тебе, пожалуй, и ниточек дам, снеси… Моточек-то не Бог знает чего стоит, — всего пятиалтынный; найдется, чай, у тебя… Ниточки-то и опосля тебе пригодятся. К вечеру ведь дыр-то, поди, накопится, што звезд на небе.　
— А-ах… шут тебя возьми!.. Уж так, слышь, кулаки чешутся без нитки язык-то тебе пристегнуть…　
— Мо-олод! Допреж свой обточай!.. Ведь я тебе сколько шальвар на выбор-то накидал вчера, припомни-ка. Говорил тебе, возьми веницейского плису шальвары, скажешь спасибо, переплатил-то всего бы три рубля… Сам за дешевизной погнался, ну и знай теперь, што дешевое-то гнило, а дорогое-то мило! Веницейский-то плис во всякой драке устоит, а энтот русский плис — самая пропащая материя. Вот лупанул тебя кто ни на есть, он и треснул!　
— Меня-то бы это лупанули, а? — заносчиво спросил рабочий.　
— Известно, прищемили!.. В жизнь не поверю, штоб сама собой материя лопнула. У меня, брат, товар стоящий, не то што у других. Ты помнишь ли, вчера чего с тобой-то было, а? Кто тебя по скуле-то погладил, што вздулась от огорчения, а?　
— А кто, брат, погладил, так тот теперича по дворам шарится, зубы свои собирает на посев к будущему урожаю, знай!.. — хвастливо ответил рабочий, проводя рукой по опухшей щеке.　
— А ты на меня взъелся, товар-де гнилой дал тебе, души-де нет. Э-эх, и в поре ты человек, а все еще разума на настоящую точку не поставил. А вот я бы на твоем месте теперича, особливо если при деньгах еще, заместо укора-то пришел бы да чинно сказал: Иван Матвеич, за то, што не послушал вчера я тебя, дыру на шальварах приобрел, и, искупаючи грех свой, хочу купить у тебя новые, веницейского плиса. Вот я бы и знал, с кем имею дело, што ты голова-а, и уважил бы тебя, в такие бы шальвары облек, што хоть в три дубины крести тебя, устояли б.　
Иван Матвеич засмеялся, засмеялись и все остальные.　
— Вон молодец-то, как не похвалишь за обычай, — снова начал Иван Матвеич, указав на мужика, который все еще продолжал вертеть в руках азям, — целый час вон щелки-то таращит, азям оглядывает. Вот уж у него дыры не заполучится, не-е-ет; разве, благослови господи, полы не досчитается; а штоб дыры — ни-и-ни. Што ж, молодец, покупаешь, што ль? — крикнул он.　
— Вещь-то ровно того бы. Ценой-то только ладно ли будет? — спросил тот.　
— Иди, присядь, поточим язык-то! — пригласил его Иван Матвеич. — Орехи-то грызешь, а? — спросил он, когда мужичок переступил порог лавки и, держа в руках азям, присел на скамеечку рядом с рабочим, получившим в наказание за предпочтение отечественного плиса веницейскому дыру на шальвары.　
— Ну их к богу, — ответил тот, — не охоч!　
— Бери, бери! — произнес Иван Матвеич, всыпав ему в колени горсточку каленых орехов. — Ну, побалуешь кого-нибудь, коли сам не грызешь… Жена-то есть? — с участием спросил он.　
— Э-э, путного-то чего нету, а энтим… добром ране разума в голове… запасся…　
— Гостинцы, чай, понесешь ей, а?　
— Жи-ивет и без них; не та пора ноне.　
— Што ж так? А ты бы и ее польстил!.. Э-ко, братец, а? Сам-то придешь вон в каком азяме, тринадцать рублев ценой, а ей ничего… не похвалю! — покачав головой, заметил Иван Матвеич. — Ведь она скучает, чай, по тебе, с радости-то так, поди, облапит тебя, што хошь бревном будь, и тут сучки взыграют, а ты с пустыми руками выйдешь. Нехорошо! Вон у меня есть ситчик голубой с малиновыми цветочками, — кра-а-аса! Вот бы ей-то в самую бы пору…　
— И себе-то уж покупаю не от избытка, друг: в эком-то решете далеко не уйдешь, — тоскливо ответил ему мужик, показывая на ветхий, серого сукна армяк. — Холодно; а ноне не та пора, штобы деньгами-то баловать, гостинцы-то разносить.　
— Мало вынес разве?　
— Налегке.　
— А-а; ну, энто другой разговор, — согласился Иван Матвеич. — Уж тут, известно, до гостинцев ли: пособи Бог дойти-то! Я, ведь, если и пытаю тебя, сердешный, так боле о бабе-то твоей пекусь, потому и она ведь живой человек, обновки-то всякому хочется. Рублев-то двадцать все же вынес, поди, а?.. — спросил он.　
— Два-а-адцать, хе!.. Я ноне, брат, за всяким расходом, полагаю про себя-то, што рублев сто чистыми до дому донесу. А то двадцать, хе-е-е! Двадцать рублев по нашему хозяйству все одно што тьфу! С меня вот одной подушной более сорока рублев в год сходит; а то два-а-цать… хе!　
— Многосемейный, што ль?　
— Есть кому жевать-то, только припасай!　
— Своедельщинка? — спросил Иван Матвеич, подмигнув рабочему, молча слушавшему их разговор.　
— Хе, надоть бы полагать, што своего завода. Баба у меня, друг, к слову сказать, тихая и на энтот обиход, если взять, степенная. Стоющая баба. Рази одно вот: язык, почитай што, длиннее волоса, а касательно иного прочего, избави Господи!　
— Экую бабу ценить, брат, надо, особливо при энтих качествах! — внушительно заметил Иван Матвеич.　
— Ценю, ценю, сердешный! Как ты не станешь ценить ее? Теперича возьми одно: весь дом на ее руках, все хозяйство. Я руки-то за лето вон как мозолями окутал! — произнес он, показывая ему свои мозолистые пальцы. — Заместо рукавиц теперича пойдут на зиму, да и она, ведь, милый, не цвела.　
— Уж где, поди, цвела, до цветов ли!　
— Не цвела, не-е-ет! Тоже горб-то, поди, так нагнула, што и за зиму не выправишь, да-а-а!　
— Ну, ты-то сразу выправишь: мужик, чего! Еще, в поре, особливо, как ситчику-то прихватишь ей. Ведь бабий-то горб — особливая статья, горем его нагнет, а лаской выправит… Так чего же, мерить, што ль, ситец-то? К экой-то бабе и ты с пустыми руками придешь. А ценю, говоришь; рази это оценка? Да я бы на твоем месте экую-то бабу озолотил; я бы ей не токма ситцу, а прихватил бы и плат на голову, и шаль, да не одну бы: на вот, мол, красуйся! Вон, вишь, сидит человек да скучает, што ему дыру на штанах навертели, и надумывает новые поплотней покупать; вот и ты бы заодно с ним, а уж я бы обоих уважил. Э-эх, вот закусить-то будто нечего, а то б попотчевал вас, — говорил Иван Матвеич, шаря рукой в ящике прилавка. — Петюшка! — крикнул он, приоткрыв заднюю дверь в чуланчик. — Подь-ко, принеси ужо студня с хреном, да хлебца прихвати, соли, да проворней бегай: одна нога штоб здесь, а другая там, слышь, — говорил он мальчику лет десяти, с белокурыми вьющимися волосами на голове. Большие серые глаза ребенка, лукаво оглядывавшие посетителей, заранее предрекали, что этот молодой отпрыск Ивана Матвеича далеко пойдет по стопам родителей и в уменьи очаровывать, и в уменьи обирать.　
— А то пока, до закуски-то, ополоснитесь-ко, — произнес Иван Матвеич, вынимая из-за прилавка штоф и большой граненый стакан. — Ну-ко, обиженный, задуй-ко, благословясь, неугасающую-то свечу! — произнес он, протянув налитый вином стакан рабочему с изьяном на шальварах.　
— Это за обман ты, что ль, угощаешь-то? — спросил тот, принимая стакан.　
— За што почтешь, опосля уж сосчитаемся, а теперича пей, посудину-то зря не задерживай.　
— Ну, будь здоров, дай тебе Господи! — ответил рабочий и, перекрестясь и подув на стакан крест-накрест, смаху опорожнил его. — А-а… ну и водка! — крякнув и поморщившись, произнес он, возвращая стакан.　
— Промой глаза-то, авось сызнова свет увидишь, хе-хе…. как, бишь, тебя по имени-то и отчеству? — спросил Иван Матвеич, поднося налитый стакан покупателю азяма.　
— Евсей, — ответил он. — Макарычем буду: Макаром отца-то звали.　
— О-о… Евсей, да еще и Макарыч! Ну, будь здоров! — произнес Иван Матвеич на его пожелания. — А бабы своей не забывай, гре-е-ех; подругу жизни, так сказать, и не ценить… Я тебе вот ужо ситчик-то покажу. А вы, молодцы, што ж? Эй, разлюбезные, промочите в горлышках-то; чай с молчанки-то у вас закуржавело! — крикнул он рабочим, сидевшим на приступке лавки.　
Те сначала оглянулись на его зов, потом встали и, медленно, раскачиваясь, вошли в лавку.　
— Угощенье? — почти в голос спросили они. В это время Петюшка, запыхавшись, вбежал в лавку, неся большую хлебную чашку с крошеным студнем, облитым хреном и красным хлебным уксусом. Несколько деревянных ложек лежало поверх каравая хлеба, которым была покрыта чашка. Иван Матвеич и гости его, выпившие уже по другому стакану, обступили чашку и, вооружившись ложками, быстро опорожнили ее.　
— Я, милый, што ж… я бы всей душой! — говорил заметно охмелевший Евсей Макарыч. — Неуж я своей бабе цены не знаю, а?.. Да я то ись все ее качество постиг, вот ведь как распинаюсь; да вишь, достатки-то мои… суди!.. Сорок целковых ведь одной подушной, а-а, шутка ли… На чего ведь и робить-то ходишь. Неуж, кабы што…　
— Спра-а-авишься, никто как Бог; а бабу польсти!.. Полюбовниц люди честят, а ты законное естество обойдешь… не хвалю! — строго ответил Иван Матвеич.　
— Кто похвалит! — произнес один из рабочих, свивая из картузной бумаги папиросу.　
— Я вон Матрешке — а што она мне, припека, — и тут, брат, шаль-то без мала в сажень выворотил; а уж она ли не шкура! — похвалился рабочий с изъяном на шальварах. — А кажи-ко веницейские-то, — вдруг спохватился он.　
— Мерять, што ль? Заодно бы уж? — настойчиво спросил Иван Матвеич, обратившись к Евсею Макарычу.　
— Мерь! — крикнули в голос рабочие. — Сам после спасибо скажет. Ведь нашего брата на путное-то дело взашей толкай, на худое-то только без спросу лезем.　
— Верно, молодцы, люблю за правду! — крякнув, одобрил их Иван Матвеич.　
— А-а-ах, други вы мои! — всплеснув руками, произнес Евсей Макарыч, как бы оправдываясь перед ними. — Достатки-то мои, а-а-а?.. — И, махнув рукой, он отвернулся в сторону, но через минуту решительными шагами подошел к прилавку и крикнул:　
— Ме-ерь, штоб тебя раздуло, заодно уж! — На глазах его сверкали слезы.　
— Не горюй; баба-то тебя сторицей усладит за принос, — утешил его Иван Матвеич, с непостижимым для лет его проворством сдернув с полки штуку ситца и связку шаровар веницейского плиса. У Евсея Макарыча и остальных присутствующих даже зарябило в глазах от быстрого мелькания аршина при отмеривании ситца. — Ситчик, милый, ножом не взрежешь, — говорил он, положив на прилавок совсем уже свернутый кусок его. — С другого бы за этот ситец я и полтину-то за аршин взять подумал бы да и подумал, а с тебя, по-божьи говоря, единственно снисходя к твоим недостаткам, сорок копеек кладу, верь… А шаль-то возьмешь?　
— Ни-и в жисть, провались ты.　
— Ну-у… Экой скупящий ведь ты; а-а-ах, братец, да рази можно этак-то?..　
— Убей, говорю.　
— Пригодишься исшо. А-ах ты какой; да ты погляди, ведь в глазах-то, чай, с двух стаканчиков посветлей стало…　
— Не блазни; о-ой, не блазни.　
— Огляди! — быстро развернув перед глазами его шаль, пестревшую ярким узором и цветами, говорил Иван Матвеич. — Узор-то чего стоит! Ведь баба-то тебя за экую-то шаль, а-ах, как уконтентует, — с искрившимися от смеха глазами говорил он. — В пот вдарит от ласки-то ее, — помяни!　
— Не анафема ль? — с болью в голосе произнес Евсей Макарыч, обратившись к остальным рабочим, поглощенным рассматриванием шаровар. — Говори уж, сколько с меня денег-то?　
— Давно бы вот так-то, — ответил Иван Матвеич, берясь за счеты и проворно побрякивая косточками. — А то убей, да провались — только и разговору; а все и дело-то с азямом вместе — двадцать шесть рублей сорок копеек стоит. Из чего только бились… э-эх!..　
— Бились!.. Хе… как побьешься, брат, за лето-то, так над каждым грошом вздохнешь, да дважды на него оглянешься, допрежь чем из рук-то выпустить… Побьешься!. А ты по-божьи ли считал-то?　
— Саваофа в свидетели позову. Лучше свое передам, чем твоей трудовой копейкой обременюсь.　
— Трудовая, брат, она, о-о-ох, — это ты верно…　
— Еще б. Нам ли не знать!　
— О-ох!.. Медный вот он грош-то. Кому их зря бог-то дает, чего он ему стоит, и званья ему нет… А для тебя энтот грош — о-о-о… жи-изть одно слово, да-а-а! — ударив пальцем о прилавок, говорил оживившийся Евсей Макарыч. — Што божий свет в окне, то и энтот грош в твоем глазу, да-а!..　
— Пособляет, точно.　
— Да уж как исшо пособляет-то! Слезу утрет!　
— Утрет; а особливо коли глаз ненароком подобьют, только потри им, грошом-то, сейчас кровь планирует, чего говорить, — согласился Иван Матвеич. — Ну, так пока што вынимай-ко, полюбуемся, какими тебя грамотами-то снабдили!　
— Уж так-то, брат, тошно мне казну-то починять, а-а-ах! — произнес, вздохнув и качая головой, Евсей Макарыч, и, сняв с себя старый азям свой, воротник которого был обшит кожей, до того засаленной, что он лоснился, — ощупал его, затем поковырял его своим заскорузлым пальцем и, снова покачав головой, вздохнул.　
— Дай-ко, друг, ножика, — обратился он к Ивану Матвеичу, — дратву-то зубом не возьмешь! — Распоров поданным ему ножом пространство в вершок на внутренней стороне воротника, вынул из-под кожи тщательно завернутые в бумагу деньги.　
— Бережливый ты! — заметил Иван Матвеич, пристально наблюдавший за ним.　
— Учен, брат! Раз у меня свистнули их, так мало горя-то было!.. Сколько же тебе отсчитывать, а?..　
— Давай все, сколько есть.　
— О-о-о, все хе-е… Эк-то, брат, разопре-ет…　
— Сохраню.　
— Место им и мы найдем; ничего, учены…　
— Учены да не выучены… Давай, у меня, по крайности, в сохранности лежать будут, а то ведь пойдешь путаться по селу, то долго ль до греха: сызнова свистнут.　
— Свистеть-то и мы ноне умеем.　
— Ой, просвистишься; давай лучче…　
— У сердца, во, складу…　
— Ну, как знаешь, твое дело. Считай двадцать шесть рублев сорок копеек.　
— Многонько чего-то, паренек, сдается, а?　
— Ну, ну, подавай; мне время-то не терпит на пустом точиле язык вертеть; сторговано — и подавай! — сурово ответил ему Иван Матвеич.　
Евсей Макарыч, махнув рукой, молча отсчитал двадцать семь рублей и, получив сдачу, медные деньги положил в карман, а ассигнации, снова завернув в бумажку, затолкал за кожу воротника. Распростившись любезно со всеми, заявив при этом, что он вечером пойдет в дальнейший путь, ибо заскучал о семье, Евсей Макарыч вышел из магазина. Но, по злой иронии судьбы, его в тот же вечер видели гулявшим в толпе рабочих в обнимку с какою-то миловидною женщиной, на плечах которой красовалась шаль, купленая им для жены. Плохо владевший ногами Евсей Макарыч одет был в новый зипун, сползавший с плеч его, так что полы его тащились по земле, покрытые густым слоем грязи.　
В то время, как в магазине Ивана Матвеича происходила описанная выше сцена, в небольшой лавочке, сколоченной из досок и обставленной весьма скудно, толпились несколько человек рабочих. Хозяин лавки, низенький, но коренастый и плотный человек, стоял за прилавком, то и дело снимая с головы картуз и обтирая ситцевым платком потное лицо, слегка попорченное оспой. Пухлые губы его постоянно складывались в приветливую улыбку, с какою он встречал входивших к нему покупателей. А покупателей у него было много. С раннего утра и до позднего вечера лавка Семена Петровича Костылева стонала от говора стекавшегося к нему народа. Двое сыновей его, молодых людей с цветущими физиономиями, и работник, превращенный на это время в приказчика, едва успевали справляться с аршином, удовлетворяя разнообразные запросы. Предпочтение, оказываемое на этот раз небогатой лавочке Семена Петровича перед прочими лавками, объяснялось тем, что он объявил неслыханную еще в Т…е «дешевую распродажу товаров». Новость эта произвела сильное впечатление на его сотоварищей по ремеслу и вызвала со стороны их громкие порицания его нововведению.　
— Мошенники, — объяснял теперь Семен Петрович теснившимся в лавке покупателям, обтирая платком лицо и наблюдая за действиями сыновей и приказчика, — право, мошенники; им бы только теперича обобрать бедного человека, навязать ему за тройную цену всякого гнилья, а нет того соображения, как бы помочь ему! Нешто у них дрогнет душа, видя теперича, што люди робили, робили за лето, нет-нет вынесли какие-то копейки, вышли и наги, и босы, — так взять с него божескую… цену, если, к примеру, он и захотел бы приодеться.　
— Уж где дрогнет! — отозвался на слова его пожилой крестьянин, убого одетый и толкавшийся в лавке чуть не с утра. — А как божеская-то цена за рукавички-то энти? — спросил он, указав на ряд кожаных рукавиц с шерстяными вязаными варежками, висевших на шесте, протянутом через всю лавку.　
— Рубь восемь гривен, милый!..　
Тэ-эк, — протянул крестьянин. — Уж где дрогнет, што ты, — снова повторил он, продолжая начатый разговор. — Я так теперича полагаю, сердешный, што если обойти с конца-краю всю вашу деревню, так душой-то нигде и не попахнет!..　
— Не говори этак-то! — обидчиво ответил Семен Петрович.　
— О-о!.. Ну, статься может, и есть где заблудшая!　
— Не говори; не у всякого совесть с решетом спорит, — у кого дыр боле, — не-ет! Есть, што и Бога памятуют: вот первый скажу тебе, да и не тебе одному, а на весь свет возвещу: ежели теперича, в случае по ошибке, я допущу какой фальш, — ночи не усну, изведусь!.. А ты, Митрий Савич, не рядись! — обратился он к рабочему, торговавшемуся с одним из его сыновей. — Мы без запроса товар отпущаем, по-божески, не как другие… Нешто не слыхал, меня честят за то, што радею о вас?..　
— Радетелю!.. — громко произнес, подхватив после слово Семена Петровича, молодцевато вошедший в лавку высокий, плечистый рабочий, с красивыми чертами лица, одетый в поношенный полушубок и бродни. — И ты ноне на купецкую ногу живешь? — фамильярно спросил он. — Говорят мне, лавку снарядил, торгуешь… А-ах ты, думаю, дуй его горой, дай пойду погляжу, каков он в купецком-то чине… Узнаешь ли? — спросил он, остановившись против Семена Петровича, отделенного от него только прилавком.　
— Признаться… што-то… — произнес заметно ему смутившийся Семен Петрович, — ровно впервой…　
— Говори уж: знать не знаешь, ведать не ведаешь!..　
— Похоже, милый, на то, не погневи; а ты объявись наперво, кто ты?..　
— О-объявись!.. Не признаешь, купецкая душа твоя? впервой, небось, видишь! Ну-ка, не знаешь ли ты, пощупам, кто это в ланском году более трехсот рублев у меня из кармана вытянул? — спросил рабочий, вперив в Семена Петровича свои серые, несколько навыкате глаза…　
— А ты болезный, коли с вечера угорел, так очнись, ведь день. Ты кто такой есть? — возвышая голос, спросил его побледневший Семен Петрович.　
— А ты не знаешь?..　
— Вижу по лапам, што гусь, да у каждого ведь гуся своя кличка.　
— Так-таки Финогена Зарубаева ты и не видал никогда-а? — говорил рабочий, стоя уже в кругу любопытных, привлеченных их разговором. — А не ты ли в прошлом-то году зазвал меня к себе в дом, угощал меня, сулил мне еще племянницу свою сватать, всячески улещал, сам и постель стлал. Только наутро-то я очнулся под забором, без копейки денег, а тебя и след простыл, из села убег… Не ты?..　
— Иди-ко, милый, без греха отселева, слышь… послушай моего доброго слова… Лексей, — насмешливо обратился Семен Петрович к одному из сыновей, — подай-ко ему гривенник на похмелье, авось в память войдет… Хе-хе, из того, верно, и бьешься, милый. Триста рублев я скрал у него, а-а? — обратился он к окружающим. — О-образумься, нечисть ты экая, — возвышая голос, заговорил он, — у тебя-то ни кола ни двора, поди, нет, наг и бос, а я пятьдесят три года непорочен живу на свете и стал бы это около тебя пачкаться…　
— Взашей бы его, тятенька, а ты разговариваешь! — крикнул Алексей, щеки которого горели от волнения.　
— За што взашей, а?.. Што ты купец, так уж с тобой и не разговаривай? — вступились окружающие.　
— А может, ты и точно скрал: за вами, брат, непорочными-то людьми, энта добродетель водится! — сверкая глазами, заговорил один из окружающих таежников.　
— Стой-ка, други, разберем дело! — обратился он к остальным. — Ты, может, на его-то деньги лавку соорудил, да его же теперь и нищим ругаешь, нечистью… Да ты-то кто, а?..　
— С тобой разве я разговариваю? — спросил значительно понизившимся тоном Семен Петрович. — Ты што лезешь в чужой-то горшок со своей ложкой?.. Брат ты ему али сват?..　
— Брат, по Христу вот брат… и по матери — горькой доле! Ну, можешь ты поносить его, а? — наступая на него, горячился неожиданный защитник. — Ты вот на наши-то деньги в купцы выполз, да мы же и нечисть, а-а?..　
— Ми-и-илые, ми-и-илые!.. Да што вы, одумайтесь, да нешто можно к слову-то вязаться, што впопыхах обронено?.. — унизительно ласковым тоном заговорил Семен Петрович, успокаивая их. — Ну, погорячился, што ж; ведь я в летах человек; легко ль мне в ворах-то быть, посудите?　
— Вор ты и есть! — произнес Зарубаев.　
— Сами вот слышите, милые, а?.. Должон я вступаться за такое поношение, аль нет, — решайте…　
— Стой, братцы! — произнес таежник, назвавшийся братом Зарубаева по общей матери их горькой доле. — Говори по совести, смотри, без фальшу, — обратился он к Зарубаеву, — как дело было?　
— А было оно, други, сказать теперича, не утаивая, очень даже просто, совсем как бы невзначай… На фатере-то стоял я в прошлом году у Нефеда Перетолчина… Ладно… И не шибко штобы пьяный был, только это однова и зашли мы, братцы, сказать так, под вечер время, вместе с иными прочими, вот к эфтому самому Лазарю, — произнес Зарубаев, указав на Семена Петровича, который усмехнулся при этом и, отойдя несколько от прилавка, шепнул что-то работнику своему, быстро скрывшемуся из лавки. — Хорошо… Народ-то, опосля того-сего, разошелся, — продолжал Зарубаев, — и я хотел по их теперича следам идти; а денег у меня, братцы, было триста рублев, да мелкими бумажками рублев, может, двадцать. Он и заприметь, што я из денежных…　
— Из денежных, хе!.. — насмешливо подхватил Семен Петрович, отирая платком потное лицо.　
— Смейся… Я те выведу на свежую-то воду…　
— Сам-то не захлебнись оной!　
— Всплыве-ем: чиста-то совесть не тонет, — огрызнулся Зарубаев. — Заприметь он это, говорю, — продолжал он; — и поведи речь со мной, што в молодых-де летах оченно бы было приятно экому молодцу да при хорошей семье быть не из последних; лучше, говорит, чем в каторге-то убиваться!.. Водочки это подавать мне зачал, рюмочку за рюмочкой… пью… Хорошо… И говорит он мне: племянница, говорит, у меня есть сирая, девица, в пример бы прочим чистотой; вот бы экому молодцу клад. Што ж, мол, ответствую, у нас на всякий клад руки цепки; а тем временем все домой порываюсь… А он и говорит: ложись у меня, полюбился ты мне, а за утро, коли што, еще потолкуем… И постель, как теперича, братцы, помню, стал мне стлать… и свалился я у него, как перед Богом говорю, лопнуть; а очнулся наутро-то, глядь — под забором лежу, на другой стороне улицы… Хватился денег — пусто… Кинулся в дом к нему, — сказывают, вечорось из села уехал… Я в волость с объявкой, а там меня на смех подняли… Вот оно как дело все было, — с дрожью в голосе закончил Зарубаев. — Не ты, скажешь, а-а? — обратился он к Семену Петровичу. — Не ты-ы?　
— Сказка складная; ма-астер, хе… хе!..　
— А-а, сказка, расхожая душа твоя, ска-а-азка, — повторил он. — У меня родитель без ног лежит, миром кормится, мать по людям в работе мыкается; мы на энти-то деньги век бы свой усчастливили, кабы ты их не сгреб. Вот чего мне энта сказка-то стоит, гра-а-абитель!..　
— Придержи язык, милый; о-ой, мотри…　
— Ну-у… моли ты Бога, купец, што ускользнул от меня в прошлом году, мо-о-оли!..　
— Сблаговести, авось и перекрестимся, хе-хе! — отвечал все более и более ободрявшийся Семен Петрович, с нетерпением выглядывая из-за прилавка на улицу, как бы поджидая кого.　
— Ты Бога-то хоть маненечко памятуешь?　
— Во всю даже меру… хе…　
— Не ссорься ты с нами, купец, ой-ой, не ссорься, слышь: нам терять нечего… а тебе мо-отри… Понимаешь ли это слово-то? — сверкнув глазами, спросил названый брат Зарубаева.　
— А ты ужо до волостных бы поберег энти слова-то.　
— Не пужай; мы и не таких соколов за хвост имали, да обрывали им крылья, а у экой-то вороны пуху-то надергать нам в полугоря… Ты купец, а он нищий, — указывая на Зарубаева, говорил он. — Чего на нем, то и при нем… Мирись…　
— А вот посмотрим, как волостные присудят; мы тоже поношения своей чести даром не спущаем, да и за похвальные слова у нас, брат, платятся: здесь ведь не тайга…　
— Мирись!..　
— Семен Петрович, — вступился и мужичок, торговавший рукавицы, — не ты ль хвалился, што у тебя совесть спорей решета? Ведь если он теперича и поношение твоей чести оказал, так ведь суди, милый, слезы его говорят, слезы… утри их!..　
— Рукотерников-то нет, не торгуем ими. Антону Антипычу наше нижайшее, — произнес Семен Петрович, приветствуя сельского старосту, вошедшего в это время в лавку в сопровождении сотских, за которыми и бегал работник Семена Петровича. — А у нас тут бесчинство; заступись…　
— За кого?.. — спросил староста, оглянувшись кругом себя, причем некоторые из рабочих, бывших свидетелями всей этой сцены, поспешили потихоньку выйти из лавки.　
— Вором, Антон Антипыч, сделался на склоне своих лет, да-а! Спроси-ка вот молодцов-то… — указав на Зарубаева, названого брата и старика, торговавшего рукавицы, пожаловался он. — Вишь вот, триста рублев будто скрал, а, слыхал?..　
— А теперича… с процентами их требуют, што ль?..　
— С лихвой, да еще похваляются, иди-ко. Ты этих, Антон Антипыч, прихвати, — произнес Семен Петрович, указывая на остальных, — одного поля ягодки-то… Вот ужо посидишь денька четыре в темной, да за каждое словечко ответишь рублем, и нау-ука будет: вдругорядь сказки-то не станешь сказывать, хе-хе! — говорил, улыбаясь, Семен Петрович, когда рабочие в сопровождении старосты и сотских пошли из лавки. — А я ужо следом за вами, Антон Антипыч; вот только поуправлюсь! — крикнул он старосте, отирая платком свое смеющееся и покрытое потом лицо.　
— Князь! А-а, князь! светлеющий! — кричал, стоя в дверях лавки, высокий, худой старик, одетый в мерлушковый бешмет и сафьяновые татарские ичиги, проходившему мимо лавки рабочему, украшенному шалями поверх халата из тонкого черного сукна, опоясанного алым шелковым кушаком. — Осчастливь, загляни; косяк-то у двери моей высокий; спесью-то об него не треснешься!..　
— Зачем я тебе?.. — спросил тот, остановившись.　
— Угощу…　
— О-о?.. А чем же?　
— Чего душа твоя потребует, изволь; достатку-то про экого дорогого гостя хватит. Ведь год, поди, не виделись. За энто время ты, вишь, в какую сажень вырос, сызнова в князья произошел… Любопытно!..　
— Вороти, братцы, — смеясь, обратился к своей свите князь, или, вернее, рабочий Василий Долгополов, называемый более в своей артели «Васькой Дергачем». Дергач был старинный рабочий, чуть ли не попавший на прииски в ранней молодости. Он перебывал почти на всех приисках Т…ой тайги; его ценили везде как опытного работника, особенно незаменимого во время пробных работ при разведках новых золотоносных площадей; но в то же время и недолюбливали за невыносимо заносчивый характер, тем более что Дергач, сознавая свое значение как незаменимого в известных случаях человека, любил показать всякой приисковой власти, что ему, в сущности, наплевать на все, что за такого человека, как он, руки всегда будут. Дергач всякий раз выносил с прииска хороший заработок. Он не любил забирать у хозяина вещи в долг; все время работ на приисках отказывал себе в самой ничтожной прихоти, но зато уже при выходе с приисков любил щегольнуть средствами.　
Конечно при том разгуле, какому обыкновенно предавался Дергач, средств его хватало всего на несколько дней, но довольный и тем, что он пожил «хоть на час, да вскачь», Дергач, пропив последнюю копейку, снова отправлялся на прииски и работал до упаду, поддерживая ослабевшие силы мыслью о будущем отдыхе и разгуле. Одевшись щеголеватее всех, хотя　и припрятав свою старую рвань — ибо знал, по опыту многих годов, что через несколько дней она снова понадобится ему, — Дергач, вынесший по обыкновению хороший заработок, гулял в Т…е уже третий день, не без удовольствия выслушивая славословия, какие усердно расточала ему подобранная им свита.　
— Зазвал, так угощай! — говорил Дергач, войдя в лавку в сопровождении своей свиты и, приветливо поздоровавшись с хозяином, важно сел на поданный ему стул, тогда как свита его, из почтения к нему, разместилась вне лавки, по ступенькам высокой панели, обносившей весь гостиный ряд. — А ты, Микита Онуфрич, все такой же сыч, как и был: не стареешь и не молодеешь! — сказал он, снимая с головы бобровую шапку и кладя ее на прилавок.　
— Чего пьешь-то ноне, скажи ты мне, чем угощать-то тебя? — спросил вместо ответа Никита Онуфрич. — Ведь простой-то, чай, не потребляешь, сан не допущает…　
— Подавай чего покрепче, штоб шипело на каменке-то…　
— Рому?　
— Наилучшего, мотри…　
— Известно, при такой бы персоне… да конфузиться. Степан! — обратился Никита Онуфрич к парню лет двадцати, служившему у него, по-видимому, в качестве приказчика. — Подь-ка к Кузьме Терентьичу, возьми у него бутылочки три рому, наилучшего, мотри; лимончиков с пяток захвати, пряничков с фунтик, а деньги, скажи, опосля сам я занесу. Да проворней; скажи, мол, светлеющий ждет! — с иронией заключил он. — Ну, как же ты ноне, ваше сиятельство, поживаешь, а?.. — спросил он, когда Степан пустился бегом из лавки по направлению к погребку Кузьмы Терентьича.　
— Живу — не тужу, чего пропью — вновь заслужу. Жизнь у меня одна!　
— Много ноне денег-то вынес, а?　
— В силе!..　
— Талантливый ты… Это, братец ты мой, в ину пору подумаешь: при твоем-то уме да при твоей-то сноровке ко всякому делу как бы то ись можно усчастливиться, а? А у тебя все прахом идет. Вот тебя теперича князем величают; оно, известно, льстит, чего говорить: прирожденный мужик, да вдруг теперича в этакий сан затесался, — хошь у кого взыграет дух. Да только, милый, величают-то поколь у тебя деньги есть…　
— А ты как же бы полагал?　
— То и говорю, што поколь ты при деньгах, ну, и князь, а без денег все та же грязь!..　
— Э-эх, Микита, да ведь всякая грязь при деньгах-то — князь… Нешто я один на белом свете эким-то князем выгляну? Неуж ты думаешь, што я и в самом деле так полагаю про себя, а?.. Ведь я мужик, как есть вот мужик, с пят до рыла, а бренчат деньги у меня в кармане, ну, меня славословят, а я и слушаю, и любо. Угощу за энто… Я вот мужик; ну, што ты скажешь на это?　
— Мужик, чего ж боле сказать-то?　
— Мужик!.. А теперича вот князем меня величают. Хе… Э-ей, вы, сиди да не дремли, содержи себя в струне, потому над вами ноне око есть! — крикнул Дергач, обратившись к своей свите и грозя ей кулаком. — А за што меня славословят? Какие во мне таланы, а? За деньги… вот талан, о коем все люди скучают и все честят, паче всякой заслуги…　
— Верно; чего супротив энтого скажешь…　
— А как это понимать, ежели теперича в разуме человек, а?　
— Глядя по разуму, Василь Петрович… у всякого ведь свой разум-то. Это глядя по точке, на какой фундаме выкладен…　
— А ты узорных-то слов не плети, говори по естеству. Я вот так полагаю: я мужик, да если вот при деньгах, тако и я в почете, и я князь, и ты вот меня в гости зазвал, и другой зазовет, и властен я все делать, и все мне с рук сойдет.　
— Ну, уж и все!..　
— Все!.. Потому — заплачу… И разговор я могу держать теперь, какой на душе моей зудит… Я вот, может, друг ты мой, креплюсь-креплюсь за год-то, чего только на душе-то моей не насаднеет, какой, говорю, мозоли жизть-то не натрет на ней, — колотя себя кулаком в грудь, с ожесточением говорил Дергач, — креплюсь!.. Потому власти во мне энтой нет в те поры разговаривать-то; а деньги, Микита, сила… это в ину пору, я, братец, тоже сумненьем-то задаюсь: коли бы всякой мужик да богат бы был, а-а… чего бы было?　
— Взыграли б?..　
— И-и!.. Как бы исшо взыграли-то!.. И у птицы бы, што в поднебесье летает, пух-то пообщипали бы!.. Да-а!.. Мужик… Ты не почитай, што мужик-то дурак, а по себе суди теперича: ведь и ты не вышнего чина человек, и я не прирожденный князь… Все мы, братец, свет-то божий сквозь бычачий пузырь узрели, а ведь тоже помышляем и всякий разговор держать можем, и все через деньги… Смелость они, милый, придают.　
— Чего говорить; без денег человек… и не в цепях бы, кажись, а все путается; все равно скован даже и в помышлениях…　
— Скован; а раскуй-ко, ободри!..　
— Возмечтали б!..　
— Аа-ах, ма-а!.. Где вот Степан о-то твой с угощеньем-то запропал? Молодцы, ну-ко сбегай кто-нибудь, понудьте-ко　парня-то пошире шагать! — произнес Дергач, обратившись к свите своей. — Да-а, раскуй-то нашего брата золотым-то молотом… а? — снова произнес он после минутного раздумья, обратившись к Никите Онуфричу. — Э-эх, Микита, Микита!.. Вот ты даве укорил меня, што все у меня прахом идет, што при моем бы уме да талане я бы очень мог усчастливиться… И мог бы, вот бы как мог… Я, брат, фортуну-то не раз за подол имал и то ись как бы мог приголубить ее, да душа не лежит…　
— К фортуне-то?　
— Да-а!.. Вот ты и гляди на меня!.. Иной всю жизнь за ней гонится, как собака за тенью; так она к тому, брат, не льнет, потому у нее весь бабий норов; а кто вот от нее воротит рыло, так тот ей и люб. А мне на нее плевать, истинно, как перед Богом, говорю тебе! Нешто, ты думаешь, деньги-то счастливят? Дороги они мне, а-а? Тьфу! — сплюнув, произнес он и отвернулся. — На, вот, гляди на них, — говорил он, — достав из кармана плисовых шароваров толстый пук скомканных ассигнаций и показав их ему. — Ну, землю бы я купил, лошадей, дом бы выклал, хозяйство установил бы, бабой бы обзавелся, а дале-то чего ж бы было? Нешто, ты думаешь, усидел бы я на месте, а? Ни в жизть! Назавтра же все бы опаскудело мне, верь! Во-оля, мне, милый, дорога, во-о-олюшка, и нет, то ись, милей ее красоты на свете!.. Да где ж это твой Степка-то с угощеньем запропал? — крикнул он.　
— Пес его знает, где его там уколачивает! — произнес засуетившийся Никита Онуфрич, на которого показанный ему пук ассигнаций произвел, по-видимому, сильное впечатление. Выскочив из-за прилавка, он выбежал на панель и, приставив к глазам ладонь руки, торопливо посматривал по сторонам. — Ч-черт, право черт! — сердито рычал он когда, немного погодя, Степан, держа в шапке бутылки, вбежал, запыхавшись, в лавку. — По-о смерть только посылать тебя, — ворчал на него Никита Онуфрич. — Я те вот, лешему, вколочу гвоздей в сапоги-то, так будешь напредки пошевеливаться.　
— Не протолкаться, ей-богу, столько народу набилось! — оправдывался Степан, проворно раскупоривая бутылку и смаху обтирая рукавом крупные капли пота с лица.　
— Ну-ка, Василь Петрович, пригубь! — пригласил Никита Онуфрич, поднося Дергачу объемистый граненый стакан с ромом.　
Дергач молча принял из рук его стакан и, пристально посмотрев на налитую в нем жидкость темно-красного цвета, сильно распространявшую запах клопов, покачал головой.　
— Отрава энто питье, Никита; одним только и берет — лютостью! — произнес он. — Ты уж и молодцов-то моих почествуй, — обнеси.　
— Беленьким, разе…　
— Ни-ни, ромом. Все мы, братец, люди, все человеки, помни. Вознагражу, а молодцов моих не обидь..　
— Эх, милый, да разе я в обиду? Ведь если я теперича тебя чествую, так ведь я знаю — кого я чествую. Ведь ты умный; понимаешь, што чего стоит, а они-то што?　
— Люди; и у них, братец, понятие есть!　
— Все мы люди, — точно, и все по одному покрою, да не из одной матерьи, друг; овый из холста, овый из ситца, а овый из шелков соткан; поэтому, друг, каждому и цена своя. Кушай-ка во здравие!　
Дергач перекрестился и медленно без отдышки опорожнив стакан, крякнул и произнес: «Ну и пали-и-ит!».　
— Плесни-ко еще шаечку на каменку-то, хе-хе! — смеясь, говорил Никита Онуфрич, наливая второй стакан, который Дергач опорожнял уже смаху и, выкатив свои большие серые глаза, с минуту бессознательно смотрел на Никиту Онуфрича.　
— И огнь же питье, а-а-а! — произнес наконец он. — Уж я, брат, лют, а энта стихия никак исшо лютее будет! — говорил он, прожевывая откушенную им половину лимона.　
— Нешто ты лют? — спросил его Никита Онуфрич, передав одну бутылку и небольшую рюмку спутникам Дергача и оделив каждого из них по прянику.　
— У-у, зверь!　
— Гляди ж, а мне все казалось, што ты добрый.　
— Я-то? Э-э, лютости энтой во мне, Никита, а-а-ах…　
— По-олно; с чего б?　
Захлебываюсь ею, как бешеная собака пеной, верь! Не таюсь. Времем я тих, не таю, ну, энто, милый, тоже забава! Я ведь умный!　
— Чего умней!　
— И ехидства энтого во мне — боже ты, господи! Ты думаешь, я так вот ни за што, ни про што и мыкаюсь по белу свету? О-о!.. Хе… я все, брат, выглядываю, во все проникаю, я… я… дойду до точки.　
— О-о? До какой же?　
— Энта точка, друг, н-ну! Кто ее сковырнет, тому в царство небесное дорога широ-о-окая, будет, да-а! Васька Дергач… Хе… и имечко-то ведь подобрали, хе, хе…　
— Окрестил-то тебя кто этим-то именем, скажи-ко?　
— Ишь, вот в метрику-то не пишут, кто первый взвелишет. Известно кто: наша же братья — перекати поле — не дадут ли боле. Кто?.. А ну-ка, плесни исшо мне. Ведь это вот пагуба, — говорил он, взяв в руки вновь налитый стакан, — а ведь нашему брату жить без нее не можно, верь! Т ы не зри так на меня, я вправду говорю: сколь она энтой горести в тебе тушит,　а? Теперича взять меня к примеру: кто я? Бобыль, ни кола, ни двора; ну, какая моя жизть? Год каторги, да день просвета; ты робишь, робишь, жизть кладешь, и все ты нищий, а другой за твое здоровье, сложа руки, в прохладе живет. Нешто так должон жить человек, а? В каком законе писано, что я вот, Васька Дергач, стой под одной планидой с бессловесным творением, а? Ну, ответствуй!　
— Предел, милый, уж это кому как.　
— Кто его городил, предел-то энтот? Объяви?　
— А уж это, Василь Петрович, кем оно огорожено, — поумней кого спроси, потому мы грамотой-то, признаться, не задались, — уклончиво ответил Никита Онуфрич.　
— Точка, а? Точка ведь, хе-хе! Постиг теперь ее? Ну, — и, выпив стакан, Дергач стукнул им о прилавок и, посмотрев пристально в глаза Никиты Онуфрича своими значительно посоловевшими глазами, засмеялся, обнаружив ряд белых, как перламутр, и крепких зубов. — Ну, постиг теперь, а? — снова начал он. — Э-эх, Микита, Микита, да што тут слова-то терять! А энтих таланов твоих мне не надо, ни… ни! Во-о-оля, — вот, милый, красота-а-а, и не продам ее ни за какие тыщи, озолоти! Завсегда я сам себе барин: сегодня я князь, назавтра грязь, а все барин. Ну, можешь ли понять теперича, што я за человек, а-а? За деньги меня честят теперь, и чести, — за што ни чести, да чести, а придет точка, ты и за ум меня почтишь!　
— Не в цене он, милый. С умом-то по нонешним временам плохое житье. При деньгах оно исшо в полугоря, а уж без денег, милый, одно только званье, неособливая статья. А што ж, Василий Петрович, похвалялся ты ноне, што тебе плевать на деньги-то, а? Вправду это? — смеясь каким-то приниженно-заискивающим смехом, спросил Никита Онуфрич, ласково заглядывая в осоловевшие глаза своего гостя.　
— Плевать.　
— Плюнь-ко, слышь, и в мою сторону… от щедрыни-то, а?　
— Изволь! — и, харкнув, Дергач плюнул ему прямо в лицо.　
— Ну, это уж, Василь Петрович, не гожо-о-о! — растерявшись от неожиданности и обтирая полою бешмета лицо, произнес побагровевший Никита Онуфрич. — Нет, это уж того… уволь, за это вашего брата учат.　
— Нашего брата, Микита, за все про все учат, и сколь ты, милый, ни живи, никак, то ись, из энтой науки не выйдешь… А што если теперича я супротив тебя бесчинство сделал, так ты не серчай; с твоего ж слова, ты ж просил — плюнь, и я завсегда с полным даже удовольствием.　
— Я не сержусь, — успокоил его Никита Онуфрич, — только вдругорядь, говорю, Василь Петрович, энтих-то шуток остерегись: неровен час да время.　
— О-о, чего ж ты грозишь-то? Ну, што?　
— Не грожу, а предваряю только: стерегись.　
— Микита, ты нашто меня в гости-то зазвал, а?　
— Угощать.　
— За что ты меня чествуешь так, а? Вишь сколь закусок-то накупил, а? А ведь ты скупой, ты Ирод; ты стакана водки даром не дашь, а меня, вишь, ромом уснащиваешь. Ну, за што же экая милость ко мне, а?　
— Стоишь, стало быть и понимай!　
— Стою! — с иронией повторил Дергач. — Если б я и в тыщи раз стоящий был, да коли бы денег не было, так ты бы мне корки хлеба не кинул. Пра-ахвост ты, Микита, одно тебе званье.　
— Спасибо и за-энто. Хорошо. Ай да князь!　
— А-ах, Микита, Микита, насквозь ведь я тебя вижу! Я вот тебе какую хошь пакость сделаю и вторительно в лицо плюну, — сойдет, только другой полой оботрешься. Вот-от он, магнит-то, вишь, хе-хе-хе, — вынув из кармана тот же комок ассигнаий и перекатывая его на ладони левой руки, говорил Дергач, любуясь им. — Си-ила они! За энто самое я и люблю их, окаянных, хе-хе… Сколь ты ни кощунствуй над человеком, какового бы чина он ни был, да только покажи ему энту пшеничку, сичас как воробушек носик протянет к ней, и все тебе сойдет, как с гуся вода. Правда? Ответствуй.　
— Статься может, кому ведь што! Тебе деньги-то зря валят, а нам они, Василь Петрович, до-орого даются,　
— Зря-а!.. хе… Кровью добываем их, кровью, слышь ты это? — ударив себя кулаком в грудь, ответил Дергач.　
— Кровью бы добыл, так не расточал бы.　
— Расточаю?.. Я низменный человек и не хочу быть выше энтого званья, а мог бы; у меня талан, мне во как фартит, а не хочу, знай! Я в энтой доле родился, в энтой доле и умру, наравне с иными прочими, и не хочу превыше их быть, не хочу, совесть не попущает. Не гляди, што я нищий, а во мне вот совесть есть, да-а. Понял? Я вот их, окаянных, кровью добываю, а они мне — тьфу. А мне жизть-то, Микита, так же дорога, как и тебе… Почему?　
— Бог тебя знает, за што ты от своего талану отрекаешься.　
— Бог-то, брат, все знает, и все он это зрит, чего меж людьми деется; ну, до поры до времени, милый, не угневили, знать, вдосталь владыку небесного, а уж, э-э-эх сказал бы я тебе исшо одно словечко.　
— За чем же дело-то стало? Говори,　
— Уж такое словцо… дрогнешь!　
— Не зябкий я, а особливо от слов-то, — смеясь заметил Никита Онуфрич.　
— Дро-огнешь…　
— О-о, сказывай, што ж, послушаем.　
— Не по твоим ушам оно, пра-ахвост ты.　
— О-о, это и есть словцо-то?　
— Это самое!.. На!.. — неожиданно закончил он, бросив на прилавок десятирублевую ассигнацию.　
— За што это?　
— За угощенье… А энту, брат, бутылку-то я с собой прихвачу; ну, и лимончики-то тоже сгодятся, — говорил он, опуская в карман остальные деньги и заткнув за пазуху халата нераскупоренную бутылку и лимоны.　
— Сиди, куда ж ты?　
— Пойду горе, брат, размыкать со своими молодцами… Эй, вы, трогай! — крикнул он свите, выходя из лавки колеблющимися шагами, и через минуту улица огласилась звонкою хоровою песней удаляющейся компании.　
Подобрав пряники, Никита Онуфрич засмеялся и, разгладив скомканную ассигнацию, посмотрел на нее к свету и молча опустил в выручку. Выйдя к дверям лавки, он стал, опершись о косяк, в ожидании покупателей, которые заметно редели, так как день клонился уже к вечеру. Но зато шумнее и безобразнее становился разгул на улицах села, пока рано сгустившиеся осенние сумерки не скрыли из глаз всю неприглядную наготу его.　
Утро было холодное, ясное. Иней, как прозрачная пелена, разостланная невидимою рукой, прикрывал и кровли домов, и видневшиеся луга, и горы, искрившиеся под лучами ярко взошедшего солнца мириадами светлых точек. Жизнь давно уже проснулась в селе, проявляясь в своих обыденных нуждах. По улицам всюду слышалось мычанье коров и блеянье овец, выгоняемых из дворов в поля. К скрытому спуску у реки, запертой в высоких, почти отвесных берегах, сгоняли на водопой лошадей. Женщины и девушки, вчера такие нарядные, гулявшие в цветных шелковых платках на голове и ярких лентах, вплетенных в косы, сновали теперь по улицам босые, в одних рубахах да синих рядных юбках, сгибаясь всем корпусом под тяжелыми ведрами с водой, висевшими на коромыслах. Из труб валил густой дым, столбами поднимавшийся в воздухе. В раскрытые окна домов можно было видеть с улицы яркое пламя в печах и суетливые хлопоты хозяев, месивших хлебы или булки или приставлявших горшки с горячим к обеду. Просыпавшиеся рабочие сплошь и рядом совершали на улице до крайности незатейливый утренний туалет свой. Поплескав воды из берестяного или железного　ковша на руки и лицо, они утирались запросто подолом рубахи, и, напившись воды из того же ковша, усердно крестились на восток и, поклонившись по обычаю на все четыре стороны, входили в дом или присаживались, в ожидании завтрака, на завалины.　
Как близкий предвестник вновь наступающего разгула, прерванного только на несколько часов ночью, порою долетала откуда-то нескладная песня какого-нибудь еще не смыкавшего глаз гуляки, или слышался звон колокольцев запрягаемой тройки. Проснулся и гостиный ряд, распахнув настежь двери своих гостеприимных магазинов; проснулись и кабаки, и проснулись чуть ли не ранее всех. По крайней мере степенный Кузьма Терентьич, одетый в черный суконный халат, опоясанный пестрым кушаком, и в теплый картуз, плотно надвинутый на его широкий, изрезанный морщинами лоб, давно сидел в своем «ренсковом погребе и фрухтовом магазине», как гласила вывеска, прибитая над входной дверью небольшого флигелька, пристроенного к дому его. Ренсковый погреб и фруктовый магазин Кузьмы Терентьича по обстановке своей далеко превосходил все подобные заведения в селе. Каждая мелочь в нем была до того искусно расположена, что глаз посетителя невольно останавливался на ней, и у человека, совершенно сытого, пробуждалось желание познакомиться со вкусом соблазнительно разложенных перед ним предметов. Деревянные пирамиды, симметрично расположенные за прилавком, были заставлены разноцветными и, если можно так выразиться, разнофасонными бутылками с этикетом на каждой из них. Этикеты не отличались особенным изяществом. Они были из простой писчей бумаги и, видимо, домашнего изделия, не выдавались они и красотою надписей на них, но текст этих надписей, вызывавший улыбку в прихотливом читателе, в грамотном простолюдине возбуждал эффект и страстное желание испробовать водки с таким заманчивым, особенно для приискового рабочего, названием, как, например: «Пей с горя и радости для большей сладости!» и т. п. Бутылки с иностранными винами стояли рядом на полках, расположенных в четыре яруса по стенам магазина.　
Несмотря на ранний час утра, деятельность в заведении Кузьмы Терентьича была в полном разгаре. Четыре молодца, исполнявшие в летнее время и зимой домашние работы в доме своего хозяина, а теперь превращенные в приказчиков, суетливо ныряли между пирамидами, полками и длинными лавками, на которых, как на столах, были разложены в деревянных ящиках различные лакомства и закуски. Молодцы проворно отвешивали требуемые предметы и еще　проворнее завертывали их в бумагу или ссыпали в полы азямов и рубах покупателей. В манере обращения молодцов с покупателями проглядывала изысканная, хотя несколько оригинальная вежливость. «Что вам прикажете, чернобровый?», «Чем угодно потешить, соколик?» — обыкновенно приветствовали они вошедших и с любезною улыбкою на губах терпеливо ожидали, пока «чернобровый» или «соколик», не совсем еще очнувшиеся от вечернего разгула, опухшими, налившимися кровью глазами высматривали, что бы пришлось им по душе из разложенных перед ними сокровищ. Впрочем, каждый почти посетитель, войдя в магазин и поздоровавшись с Кузьмой Терентьичем и молодцами, с минуту стоял неподвижно, оглядывая пирамиды и лавки с разложенными на них лакомствами и закусками. Многие, не ограничиваясь обозрением, брали в руки какую-нибудь ягоду, засахаренную апельсиновую корку или что-нибудь подобное и, широко улыбнувшись, обводили присутствующих добродушно-веселым взглядом. «Эко, брат, сколь тут услады-то для брюха, а-а?..» — невольно восклицали при этом иные из них.　
— А што это, к примеру спросить, за вещь такая, Кузьма Терентьич? — спросил один из таких посетителей, взяв в руку плитку красной пастилы и показав ему, осторожно придерживая ее двумя пальцами.　
— Пастила! — ответил тот, искоса взглянув на нее.　
— Фрухта, аль так баловство какое, а?..　
— Фрухтой зовется, братец, такая вещь, што растет; к примеру взять, ягода аль плод, лимон теперича если взять иль померанец; а энто, нешто не видишь, произведение рук… Пастила! — с достоинством пояснил Кузьма Терентьич покупателю, плохо знакомому с подобными предметами.　
— Э! Чай, поди, аглецкая вещь-то, а?.. — снова спросил тот, оглядывая плитку пастилы к свету.　
— Загранишная. Мы иного товара не держим, окромя как высших сортов из-за границы, — горделиво заметил Кузьма Терентьич.　
— Шту-у-ука!.. Хе!.. Глянь-ко, Дмитрий Егорыч, — произнес рабочий, повертывая пастилу перед носом седенького, сгорбленного старичка, который тоже, улыбнувшись, осмотрел ее своими подслеповатыми глазами и, чмокнув губами, покачал головой.　
— Хе… скусная поди, а-а? — спросил тот, снова обратившись к Кузьме Терентьичу.　
— Отведай.　
— А што энтот брусок-то стоит, ежели на деньги класть?　
— Энтот товар, друг, по фунтам отпущаем, не иначе.　
— А-а-а!.. Ну, оно известно, аглецкая вещь, — согласился рабочий. — Сколько же полешков в фунт-то пойдет, а-а?　
— Ужо свесим! Варсоноф! — крикнул Кузьма Терентьич одному из молодцов. — Отвесь-ко пастилы фунт молодцу-то.　
— Сто-ой… — крикнул покупатель. — Ты наперво скажи мне, сколько слупишь-то?　
— Рупь двадцать копеек за фунт продаем..　
— Цена-а-а!.. Гляди-ко, смотреть не на што, а рубь двадцать копеек, а? Ну, энто, брат, цена-а-а! Слышь, Митрий Егорыч, рубь двадцать копеек, а? Вот она, загранишная-то вещь, а-а? Не-ет, брат, наше брюхо аглецкой закуской баловать на-а-акладно; а ты вот, Кузьма, отпусти-ко нам «бабьей желчи» бутылочку; вот энто статья будет! Ну и водка; уж точно, что бабья желчь. И где ты экое зелье травишь на нашего брата, а? Тоже от аглича?..　
— Энто русская… Ты нешто не знаешь, што если взять крепостью, то супротив русского вина во всем свете напитка нет?.. — спросил Кузьма Терентьич.　
— А-а! Вишь мы чем взяли!.. — удивленно протянул рабочий. — Ну, и точно, экой водкой, как бабья желчь, хоть кого доведешь, — зе-е-елье!　
— А то, может, другого сорта испробуешь, а?.. Есть, пожалуй, и крепче, отведай, может, и по скусу придет, — произнес Кузьма Терентьич. — Варсоноф, дай-ко ужо бутылочку «мужичьей слезы»!　
— А-ах-ха-х-а-а-!.. Это вину-то такое прозванье, а? Мужичья слеза, а! Слышь, Митрий Егорыч? Ну, это, брат, должно, покрепчай. Мужичья слеза, хе!.. Давай-ко плеснем ужо ваше добро да в наше нутро, не все его другим через край ковшами хлебать…　
Варсонофий, крайне подвижный человек небольшого роста, с миниатюрным лицом, густо усеянным веснушками, и с мутно-серыми и подобострастными глазами, проворно сдернув с пирамиды бутылку с жидкостью неопределенного цвета, быстро отбил краем штопора темный сургуч, которым была залита пробка, и, раскупорив, подал покупателю.　
— Мутна же, брат, наша-то слезница!.. — произнес покупатель, посмотрев на бутылку к свету. — Ну, да и то сказать надоть, што чистой-то ей и быть не с чего!.. А што ж, молодец, ты б и стаканчиков…　
— Один или пару потребуется? — спросил Варсонофий.　
— Изотыч!.. — крикнул вместо ответа покупатель, обратившись к вошедшему в магазин рабочему, одетому в красную кумачовую рубаху, поверх которой был накинут смурый азям с расшитыми белью полами. На голове вошедшего была надета поярковая шляпа, из-под которой выбивались черные,　вьющиеся в кольца волосы. Смуглое, худощавое лицо, обрамленное небольшой черной бородкой, было весьма красиво, и особенною красотою отличались в нем большие черные глаза, загоравшиеся каким-то лихорадочным блеском всякий раз, когда он говорил. Улыбка не сходила с полных, красивых губ вошедшего. Иногда она казалась какою-то бесцельною; в другое же время в ней проглядывала глубоко затаенная злость, и что-то мрачное, отталкивающее появлялось в эти минуты на симпатичном лице его.　
Услышав свое имя, Изотыч быстро подошел к рабочему, державшему в руках бутылку с «мужичьими слезами»[3], и, тряхнув головой, причем надетая на ней шляпа слегка колыхнулась, молча взял из рук его бутылку, прочитал надпись на этикете и усмехнулся, выказав два ряда крепких и белых зубов.　
— По каким это святцам ты крестишь, Кузьма Терентьич, нашу-то пагубу, а-а? — спросил Изот. — «Мужичьи слезы»! — смеясь, произнес он. — Ты возьми-ко меня в кумовья-то; я те почище накрестил бы. А то — мужичьи слезы! Кому их пить-то ноне, скажи-ко, а? Дворянину пора отошла; другой, поди, сызмальства так хлебнул их, што и теперь ходит как одурелый, да с горя своими опохмеляется, а мужику и покупать незачем: с утра до ночи от своей муки пошатывает, а ты исшо бутылошной хошь подбавить ему. И остается только самому себе потреблять их на здоровье, а разве это по коммерции не убыток, а?.. — насмешливо сверкнув глазами, спросил он.　
Облокотившись левой рукой на приделанную к прилавку конторку, на которой лежала книга для записывания товара, выходящего в расход, Кузьма Терентьич молча, с добродушной улыбкой на губах выслушал Изотыча.　
— А што тебя давно не видно было по нашим местам? Где ноне на фатере-то стоишь? — спросил его Кузьма Терентьич.　
— У Поршнякова Матвея.　
— Што же меня-то обошел, а?　
— Уж подстать ли вороне вить гнездо в хороме, Кузьма Терентьич… Для нашего брата и овин — палата! — ответил Изот. — Все ли по добру, по здорову поживаете? — спросил он.　
— Живе-е-ем! — благодушно ответил ему Кузьма Терентьич, подавая руку.　
— Эй, Флегонт не из тутошных, угощай слезьми-то! — шутливо крикнул Изот рабочему, купившему бутылку «мужичьих слез» и громко теперь рассуждавшему в кучке покупателей на другом конце магазина. — Свои-то за лето выплакали, так хоть твоих, Кузьма Терентьич, отведаем; чай, скусны, а? — с иронией спросил он.　
При имени «Флегонт не из тутошных» среди рабочих прокатился смех: даже «молодцы», забыв свою вежливость, захохотали, а сам Флегонт, называвшийся в действительности Еремеем Косяковым, шутливо погрозил Изоту рукой, в которой держал бутылку, и, раскачиваясь, подошел к нему.　
— Ну, другому бы я… выдолбил на затылке, из коих местов пришел, а уж тебе, так и быть, спущу! — фамильярно хлопая Изота по спине, сказал Косяков. — Голова, брат, он у нас, Кузьма; знаешь ли ты, што это за человек, а-а? — спросил он, ставя бутылку на прилавок. — Ду-у-ша, — одно, брат, ему званье… Изот, верный ты человек аль нет, сказывай!　
— Язык-то ссохся, а то пошто бы не сказать, какой мы веры…　
— Сказал бы, это верно, Кузьма; он сказал бы!.. — убедительно говорил Косяков, точно Кузьма Терентьич сомневался в способности Изота, с лица которого не сходила улыбка, объяснить, какой он веры. — Давай-ко уж посуды-то, ополоснемся…　
— Варсоноф, дай-ко стаканчиков!.. — произнес Кузьма Терентьич. — Да раскупорь коробочку сардинок для гостей-то! — добавил он, когда Варсоноф бойко стукнул о прилавок донышками граненых стаканчиков.　
Как только Варсоноф подал стаканы, Косяков проворно наполнил их водкой и пригласил Изота промочить ссохшийся язык, пожелав по пути всякого благополучия и Кузьме Терентьичу.　
— Горька же, брат, мужичья-то слеза… а-а!.. — произнес Косяков, опорожнив стакан и с гримасой сплюнув на сторону.　
— Как и следует быть… Только девичья пред венцом, сказывают, сладка-то бывает!.. — ответил Кузьма Терентьич, придвигая к ним раскупоренную коробку сардинок, из которой Косяков вынул пальцем рыбку и, показав ее Изоту, произнес: — Вот так рыба, глянь-ко, Изот! Тоже, поди, аглецкая, а? — спросил он у Кузьмы Терентьича.　
— Загранишная.　
— Ди-и-ивья! У нас, брат, эких-то рыб бабы подолами имают, во-о!.. А коли настоящий невод запустить, так осетра-то пуда в три выхватят, вот так ры-ы-ыба! А то… хе… и на пальце-то не видать, а загранишная… Чай, коробка-то дороже рыбы　обходится, — заключил он, проглотив сардинку и облизывая с пальца масло…　
В это время двери с шумом распахнулись, и в магазин вошел Дергач в сопровождении своей многочисленной свиты. Шляпа его, обвитая лентами, была уже сильно помята, новый суконный халат был облит салом и еще чем-то, а один рукав его висел только на ниточке. Измятая и засаленная физиономия Дергача носила следы самого буйного разгула.　
— Стой! — крикнул он, размахивая руками. — Кто тут есть — ни с места!.. Угощаю! Ну, Кузьма, подавай пару…　
— Вот, молодец, люблю за обычай… Сейчас видать, што князь! — заискивающим голосом ответил Кузьма Терентьич.　
— Молодец? — спросил Дергач, хвастливо избоченившись.　
— Поиска-ать! С одного слова видать, што князь.　
— Изотка, да, никак, это ты? — неожиданно крикнул Дергач, увидя Изота и подходя к нему. — А-ах ты, кусай тебя мухи!.. да ты это откелева взялся здесь, а-а? — спросил он, ударив его с размаху своей широкой ладонью по плечу и тряся его. — Н-ну, нахо-о-одка!..　
— Нешто знакомы? — спросил Кузьма Терентьич.　
— С Изоткой-то это?.. Да ты спроси, што — мы, а? а? Ну-ко, Изот, отруби ему словечко, што мы есть такое, а?　
— И сам он сдогадается, Василь Петрович, какого мы поля ягодки, — смеясь ответил Изот.　
— А-ах, ты… дуй тебя в колья. Ну, нахо-о-одка! Изот!..　
— О-о?　
— Ежели мы теперича вдвоем-то с тобой, а?.. Што мы есть?.. Сила!　
— При каком случае взять, Василь Петрович; в одном, может, и точно конпания, а в другом чем — и два дела розь.　
— Угощаю!.. Кузьма!.. Теперича для Изота, как, стало быть, самого закадышного моего… Ставь!..　
— Чего ж ставить-то?　
— Ставь!.. Чего только есть на полках, все ставь.　
— Добра-то на полках, Василь Петрович, на тыщи… Сообразись…　
— На тыщи! — повторил Дергач и, приподняв шляпу, почесал в затылке. — Много ли тут, считай! — сказал он, вынув из кармана плисовых шаровар комок ассигнаций, значительно уменьшившийся в своем объеме, и бросив его на прилавок.　
Кузьма Терентьич, расправив ассигнации, подложил их по порядку и неторопливо пересчитал, послюнивая время от времени пальцы.　
— Ну, на энтот капитал пирамидку-то можно очистить, Василь Петрович, — с улыбкой произнес он. — Хватит.　
— Исшо считай! — сказал Дергач, выхватив из другого кармана комок ассигнаций далеко полнее первого и так же хвастливо бросив его на прилавок.　
— Во-от князь так кня-язь! — произнес Кузьма Терентьич, причмокнув губами и обведя столпившихся около прилавка рабочих каким-то торжествующим взглядом. — Запасливый же ты, Василь Петрович. Ну, кабы все-то содержали себя в таком аккурате, житье б около вас было!.. Варсоноф! — крикнул он, не досчитав еще кучки, — достань-ко бутылочку ромку, с задней полки, што с беленьким ошейничком; для эких-то гостей и расходоваться любо! — говорил он, продолжая считать.　
— Деньги-то увидал, так и бутылочкой разманить хошь. О-ох, Кузьма, Кузьма! — заметил Дергач.　
— Ноне честь-то воздают не по роду, а по карману, Василь Петрович, — ответил Кузьма Терентьич, не смутившись укоризненным замечанием Дергача. — На-ко, всего твоего капиталу, стало быть, триста сорок два рубля. Помни!　
— Обчелся… не всего еще…　
— А-а, исшо есть в запасе?　
— Есть!　
— Фа-артит! Ну, как же, скажешь, не фартит тебе, а-а? Да, чай, ведь еще прокурил-то уже немало?.. Што ж ты ране-то не объявился нам, а?　
— Объявимся, обожди! — усмехнувшись ответил Дергач, весь избоченившись на сторону и пряча деньги в карман. — О-объявимся… Только покажь нам беленький-то ошейник… Знаешь ты этого парня, а-а? — спросил он, указав на Изота.　
— Видывали!　
— Ты из-под ручки глянь: это, брат, парень-то… да што тут говорить… Изот! — крикнул он, снова хлопнув его по плечу.　
— Чего, Василь Петрович? — обведя его искоса лукавым взглядом, спросил тот.　
— Много мы на веку воды мутили, а?　
— Мутили, Василь Петрович, чтоб чище отстаивалась.　
— Хе… и перья не подмачивали, а?　
— Случалось, и подмачивали, аль забыл? И с гуся-то не вся ведь вода стекает, ина капелька и пристает…　
— Пристает, это верно!.. Н-ну, Кузьма, чист я душой, чи-и-ист! — начал Дергач, колотя себя в грудь, — а скажи ты мне теперича: «Дергач, подь за Изоткой в острог» — по-о-ой-ду, верное слово, и не оглянусь, пойду… Слышал, вот это какой парень, а? Што ж ты беленьким-то ошейничком поманил, да и нет тебя, а?.. Подавай его, будь верен своему слову! — назидательно заключил он.　
— Варсоноф, што ж ты застрял там? — крикнул Кузьма Терентьич, и когда Варсоноф поспешно подал ему бутылку,　Кузьма Терентьич собственоручно раскупорил ее, обтер чистым полотенцем стаканы, налил их и любезно откланялся на пожелания Дергача и Изота.　
— Молодцов-то обнести, — спросил Кузьма Терентьич, — аль нет? Ровно ведь ты всех обещал угощать а?　
— Угощаю!.. Обнеси!.. ведь это теперича если я, Изот да вся наша артель, так знашь ли, чем это пахнет, а?　
— Сотенной, чем боле-то! — c иронией ответил Кузьма Терентьич.　
— Сотенной! — повторил Дергач. — Ты только около сотенных белками-то ворочаешь; а не хошь, мы разнесем всю твою погребицу, а?　
— Ну… уж на эфтом благодарим покорно… ослобони-и…　
— Ослобонить! Эх, Кузьма, Кузьма! Стар ты, сед человек, а все только сотенные в помысле держишь, а нет чтобы о божьем потрудиться! — нравоучительным и отчасти меланхолическим тоном произнес Дергач, когда они выпили по одному стаканчику рому и закусили семгой с теплыми пшеничными калачами, принесенными для них из дому Кузьмы Терентьича одним из молодцов его.　
— А што, Куузьма Терентьич, позвольте как бы к слову спросить, — начал Изот, прерывая Дергача, — акшауловские служащие не выежали еще с промыслов — управляющий Максим Петрович Шустов и становой[4] ихний Иван Артемович?　
— Наниматься к ним хошь, што ль? — спросил Кузьма Терентьич.　
— Нет, я так про всякий случай осведомился; потому как с Иваном-то Артемычем мы в большой приязни живем, так думал, коли здесь они, понаведаться о их здоровье, — с лукавой улыбкой ответил Изот. — О-отменный человек, и житье мне ноне было у них — не давай лучше!　
— У акшауловских-то это? — удивленно спросил Дергач. — А пошто ж народ-то это плачется на ихние порядки, а?　
Оно што сказать, и мы спервоначалу-то не мало слез сквозь подол цедили, но опосля того, по некотором удальстве, на отменных харчах состояли. Вот и хочу понаведаться у его милости, Ивана Артемыча, поблагодарить за расположение.　
— Изо-о-отка… пе-ес!.. Што на уме, сказывай!　
— Про што, Василь Петрович?　
— Смошенничал, што ни есть, говори!..　
— Зачем мошенничать! Дело по чести велось, Василь Петрович, не полагай! А што на бешеный ндрав Ивана Артемыча имели в охрану своего интереса недоуздок, не потаю!.. Позвольте за ваше здоровье еще стаканчик.　
— Пей… шут тебя!.. Кузьма, ну, разве это не парень, а? — спросил Дергач с какою-то восторженностью, показывая на Изота. — И што это за мать родила тебя, Изотка? Поглядеть бы, а?..　
— Мачеха, Василь Петрович, потому как тятенька иа второй был женат, так мы от вторительного брака пошли по свету-то гулять, а те, кто от первой-то произошли, и по сю пору в родном гнезде лаптями пустые щи хлебают, — с иронией и не переводя почти духу, ответил Изот. — За ваше здоровье, Кузьма Терентьич, и вашей милости, Василь Петрович, желаем всякого благополучия, — произнес он, медленно выпивая стакан. — А винцо-то даже очень порядочное, — заметил он, почмокивая губами, — хотя и не то, штоб из первых сортов, а ближай всего из бочешных ополосков, но по здешним местам за большую честь итти может.　
— Ах ты, рыло!.. — не то шутливо, не то обидчиво ответил Кузьма Терентьич. — Почище тебя пьют, да одобряют, а то бочешные ополоски… знаешь ты толк-то?　
— Не погневите, Кузьма Терентьич, а оно точно самого энтого достоинства; потому как мы сызмальства в Москве при ренсковом погребу состояли, так настоящее понятие имеем о винах, вкусу подобных. Энто вино, если теперича разбрать его по качествам, домашнего фабрикату будет.　
— Што-о, Кузьма? — торжествующим голосом крикнул Дергач. — Вот энто челове-е-ек, видал?　
— Сокровище, как не видать! — Ты посельщик, што ль? — спросил он Изота.　
— Поселенец!　
— За што в Сибирь-то прислан?　
— За рукоблудство. Потому как проживая около благородных людей, што не сеют, не жнут, а на чужое живут, прельстились энтим мастерством и единственно только по неосторожности споткнулись через Урал-порог…　
— К-у-узьма, да рази энто не парень, а? Изотка, дуй тебя в каменку… целуй!..　
— Извольте! — и, обтерев губы полою азяма, Изот сдернул со своей курчавой головы шляпу и быстро, крест-накрест, трижды поцеловал Дергача, оторопевшего от такой неожиданной поспешности. — А теперича за ваше здоровье, Василь Петрович, дозвольте стаканчик? — спросил он, надевая шляпу.　
— Пей… угощаю!.. А-ах ты, братец мой, а? Ку-узьма, да ведь с эким парнем, што ж… сквозь огонь и воду… Ведь одним языком тебе мост соорудит, а?　
— Неопалимый даже можем поставить, Василь Петрович! — ответил Изот, наливая стаканы. — А вы, Кузьма Терентьич, — начал он, обратившись к нему, — не полагайте об нас дурного мнения: мы хоша и ссыльнопоселенцы и только ступенькой до варнака[5] не дошли, а тоже честь свою стро-ого соблюдаем! К примеру, вот энта бутылочка што у вас ценой, позвольте узнать?　
— Али платить охота пришла, што справляешься?　
— На случай для соображения.　
— Два с полтиной…　
— Я б вам и рубь-то с великим азартом за нее выдал, н-да-ас! Конечно, при вашем ремесле морочить почтенную публику на всякий образец очень выгодно; а если на знающего человека, так он вас за энтот фальш очень может скрутить. А теперича за ваше здоровье! — с иронией произнес он, так же медленно выпивая стакан, как и предыдущий.　
— Што-о-о, Кузьма, наскочил? Энто ли не парень, а? — восхищенно воскликнул Дергач, держа в руках стакан и расплескивая его.　
— Тьфу ты, прости господи! — с презрением сплюнув на сторону, ответил побагровевший Кузьма Терентьич. — Скрутить за фа-альшь! — повторил он. — Не ты ли это, расейский высевок, скрутишь-то меня, а? Видать, што Иван-то Артемыч не всю еще тлю из шкуры-то твоей выхлопал; на племя, верно, до новых веников гнезда оставил. Зна-а-ающий, гляди-ко! Ба-ахвал — и все тебе званье!..　
— Ну уж, Кузьма Терентьич, кому другому и веник в руки парить нашего брата, только не Ивану Артемычу! Вы полюбопытствуйте-ко наперво, опросите их, как приедут: по какой струнке они хаживали предо мной.　
— Это Иван бы Артемыч стал перед тобой по струнке ходить, а? — насмешливо-презрительным тоном спросил Кузьма Терентьич.　
— На цыпочках.　
— Иван Артемыч?!　
— Так точно-с, они самые, даже сапожки снимали, штобы скрипу по тайге не было, — с такою осторожностью прогуливались перед нами…　
— Тьфу ты, идол! — так же презрительно сплюнув на сторону, ответил Кузьма Терентьич, пожимая плечами.　
— Оно статься может, што и с идолом сходство имеем, а только вы без сумления в эфтом деле положитесь на мое слово. С большим они почтением относились к нам, да-ас! И если бы теперича нам настоящего рому бутылочку, так мы не хвастовства ради потешили бы вас, рассказали, каким манером расейские высевки с немолотой ржи шелуху сдирают.　
— А-ах ты, пес, н-ну… Ставь ему, Кузьма! — крикнул Дергач. — И на каком ты это точиле, братец мой, язык навострил, а?　
— На острожном, Василь Петрович, на энтом бруске, бывалые люди сказывают, и дерево вострей железа в ину пору натачивается…　
— Ну-тко-с, знающий человек, — с иронией прервал его Кузьма Петрович, раскупоривая новую бутылку, которую сам достал с одной из полок и горлышко у которой было опечатано желтым свинцом, — о-одобри-ко, какой энто фабрики?..　
Изот взял в руки стаканчик, вытер его тщательно полой азяма и, когда Кузьма Терентьич налил в него рому из новой бутылки, медленно, с видом действительного знатока, отпил вино, почмокал губами и, прищурившись, пристально, с злою улыбкою на губах, посмотрел на Кузьму Терентьича, который тоже в свою очередь не сводил с него глаз.　
— По расейским ценам если класть, энта бутылка в рубь двадцать копеек… Сорт, оно точно, почище, а все мешаный…　
— Ах ты анафема!.. Да ты и взаболь разбираешь, што чем пахнет!.. с удивлением произнес Кузьма Терентьич.　
— Што-о-о, Кузьма, наехал, а?.. Это ведь креме-е-ень парень, не твоим огнивом из него огонь вырубать… Изо-от, целуй! — И не успел Изот сдернуть с головы шляпы, как могучие руки Дергача стиснули его в объятьях, и в погребке раздались поцелуи, звуки которых издали можно было бы принять за пощечины. — Угощаю!.. — крикнул Дергач, высвободив Изота из своих объятий. — Што, Кузьма, ты думаешь, мы, мужики, в загранишных настойках толку не знаем, а?.. Нет, вре-е-ешь, мы все понимаем… Вот она бутылка-то, рубь двадцать ценой, а мы пьем ее за свои деньги… Пей, Изот, угощаю!.. — снова крикнул он, хлопнув его по плечу так, что тот покачнулся.　
— Ну, так как бишь, тебя звать-то, Езоп, што ль? — умышленно коверкая имя его, насмешливо спросил Кузьма Терентьич.　
— Обмолвились, сударь: Изот.　
— Ишь ведь какими кличками по Расеи-то крестят вас!.. С утра-то, не обмоловши еще языка, не сразу и вывернешь его… Изот! Ну и имя!.. Так как же это, Изот, Иван-то Артемыч по струнке перед тобой ходил, обсказывай… Ужо свижусь с ним, так все ж хоть посмеяться будет чему.　
— Уж ради вашего удовольствия, извольте.　
— Ну, ну, ври, да поскладней, смотри.　
— Ври-и-и?.. Нет, уж вы, Кузьма Терентьич, насчет нашего-то слова будьте благонадежны… Зря-то мы не любим его с колка спущать! — сверкнув глазами, произнес Изот. — А про Ивана Артемыча мы так речь поведем, што по нашей тайге на каждого туза свой козырь найдется. Верно ли-с?　
— Пожалуй што, — согласился Кузьма Терентьич.　
— Очень Иван Артемыч лют ндравом, в ину пору цепную собаку превосходит свирепством, а перед нами, не похваляючись скажу, сробели, и не токмо штоб на рожне, а на простом сучке мы окрутили их, да-а-а-с!..　
— Ну… ну, поверим на сей день, хошь и сумнительно што-то, штоб Иван Артемыча кто-нибудь окрутил! — покачав головой, ответил Кузьма Терентьич.　
— И не веревкой, а ниточкой!.. — улыбаясь, прервал его Изот. — Дело это, точно, было большой смелости… Вы полюбопытствуйте ужо, спросите, как приедут они: «Каково, мол, здоровье Палагеи Мироновны?..».　
— Какой Палагеи Мироновны?　
— Крали, для коей сыр-бор рубили, а в карман к нам щепки прилетели! И если бы теперича только воздержность наша, то мы даже при больших бы средствах могли быть от харчей Ивана Артемыча. Ну, не умели прифортунить судьбы, — разведя руками, произнес Изот. — А очень бы могли оправиться на ихнем иждивении, не похваляючись скажу вам.　
— Не плети околесицы-то, а скажи наперво толком мне: кто энта Палагея-то?.. — прервал его Кузьма Терентьич.　
— Мироновна-с, а по фамилии Одерина.　
— При чем она в эфтом твоем разговоре?..　
— Наживкой для фортуны… их супруга была, вот при чем-с! Двое зайчиков, извольте видеть, на одной зацепке сидели, а третий стойки рубил… хе-е!.. Ка-амедь эго была, если посказать! В половине мая прибыл, извольте видеть, на энтот промысел, где мы маялись грешным делом, рабочий Максим Одерин; звали-то его боле Фып[6], потому как, бывало, подопьет он, а это случалось с ним вчастую, так первым делом уткнет голову в колени и ну песню выть, и столь-то жалостную, што ни дать ни взять фып в кочку дует. Хорошо-с!.. На прииск-то он пришел с энтой самой Палагеей Мироновной… Баба была… а-ах ты, провал ее возьми!.. Белая, румяная… по всем статьям разобрать если… фи-и-гура!.. Н-ну, глядим, не прошло и недели времени, управляющий Матвей Петрович, как человек, стало быть, одинокого характера, присуседил ее в стряпухи к себе. Ладно!.. Немного опосля того соображаем — и Фып в гору пошел, зафортунило. Што, мол, за притча?.. Спервоначалу-то он на обчей работе был, а тут его в конюха произвели, а там, и месяцу нет, подряд ему представили, стойки для орт рубить.　
— Это Максимке-то? — прервал Дергач, сидевший на прилавке, сдвинув шляпу на затылок и распустив по полу полы своего тонкого халата.　
— Максимке-то!.. — ответил Изот, не глядя на него. — По любопытству своего ндрава, — продолжал он, — я тем временем и порасспроси кое-кого: кто, мол, касательно Фыпа делом орудует? Сообча, говорят: и Иван Артемыч, и управляющий… Э-э, думаю. По нашему соображению выходит, што два гуся в одной луже полощутся… Ну, говорю себе, не моргай, Изот, по сторонам, а гляди прямо… Рабочие и то, и се городят промеж себя; кто из них над Фыпом смеется, а кто и прислуживаться стал, под начал к нему в артель полез, а я молчу…　
— Ха-а, молчишь-таки!.. — прервал Дергач.　
— Молчу!.. Сметану-то, думаю, с краев горшка починают снимать, а не посередке. Мо-о-олчу!.. — протянул он, тряхнув головой. — Хорошо!.. Скоро теперича сказка сказывается, да не скоро ведь только дело делается, и стал я в оно время примечать, што пока управляющий Матвей Петрович на промысле, так Иван Артемыч и глазом не ведет на Палагею Мироновну, и даже кажет вид, што она ему очень супротивна; а только управляющий отвернулся куды в отъезд, так и пошло у него с Палагеей Мироновной хи-хи-хи да хи-хи-хи!.. И платочки это аленькие ихнего подарка завелись у нее, и колечки, и сережечки, и на-а поди, — совсем расфуфырь-павой баба глядеть начала. А-а! думаю… Стой же, Иван Артемыч!.. Лакома наживка, да востер крючок, заце-е-епишься!..　
— А сам все молчишь, а? — спросил Дергач.　
— Гляжу: примают без слова и управляющий, и Иван Артемыч, а стойки ниже положенья: не токмо штоб восьми вершков, а в иной и на пятом просчитаешься. Ну, и накатали они, сердешные, эких-то стоек не одну тысячу… Перекрестись, говорю, Изот, и за дело. Теперича и твой черед подошел на фортуну самолов[7] закидывать. Стал и я с исподтиха сначала промеж рабочих словечки ронять, што так и　так, мол, с этими стойками кто-нибудь из нас, мол, жизни решится: быть, мол, обвалу в орте[8] неминучему. Не эким стойкам сотни тысяч пудов турфу сдержать, коли иная, говорю, и на корню-то уж подгнила. Словцо за словцом, што капелька за капелькой — и камень подточит, не токмо што разум у мужика. Сначала-то, как водится, стали затылки почесывать, а опосля того и разговоры повели, и надумали обчим разумом, штоб шел я к управляющему доложить, — убирал бы он эти стойки, коль добра себе хочет; а то, мол, и до горного исправника дойдем, и работу зашабашим! А мне только энтого и надоть было!.. Не медля нимало, пошел я это наперво водицы испил, помылся да, благословясь на восток, и шагни к Ивану Артемычу. Встретились честь честью, обхождение знаем, не впервой с благородными людьми речь вести… Так и так, говорю, ваше степенство, явите божескую милость, не прикажите гинуть, прикажите жить. Стойки-то, мол, што супруг Палагеи Мироновны, Максим Федорыч, поставлять изволят, неблагонадежны… «В чем, говорит, оная их неблагонадежность?» — А сам это так и палит, так и палит меня глазами-то. Вижу, гроза собирается, — бо-о-одрюсь!.. Ну и обсказываю, как то ись по нашему бы разуму надлежащей меры и крепости следовало быть. «Ты кто, говорит, есть?»　
— Это он-то спрашивает, Артемыч-то? — прервал Дергач.　
— Он!.. Чернорабочий, говорю, Изот, по пашпорту Неплюев… «Твое ли, говорит, это дело ходить да указывать нам. Да как ты насмелился, а?» Смелости, говорю, этой, Иван Артемыч, в нас весьма достаточно!.. — отвечаю ему… Ка-а-ак я ему, значит, это словцо выворотил, — думал, и земля встрепенется. И-и-и пошел мой Иван Артемыч заливаться, што соловушко по весне! П-е-ел, пел, а я стою перед ним, што свеча теплюсь… Дал ему, это, время с сердца-то своего пену снять, да и говорю: на все, мол, власть-воля ваша, Иван Артемыч, вы, мол, теперича господа, а мы подисподки; только во всяком случае, говорю, невзирая на это, извольте доложить их　милости управляющему, штоб супруг Палагеи Мироновны энти стойки убрал, а поставил бы мерные, по положению, а то, говорю, ради прохлады их супруги мы своей жисти покладать не намерены… А коли, говорю, вы не доложите, так мы и самолично объясним, по каким кустикам голубки в их отсутствии гнездышки вьют!..　
— А-ах-ха-ха?!! — залился Дергач, стукнув пустым стаканом о прилавок. — Н-ну, Изо-о-отка! А-ах, ты, братец мой, а?.. Так и сказал?!　
— Вымолвил, как сейчас вот перед вами…　
— Ку-у-узьма, это ли не парень, а?　
— Чего ж он тебе на энто слово твое ответил?.. — спросил Кузьма Терентьич, видимо заинтересованный рассказом Изота.　
— Опешил… А потом уж, спустя того время, и спрашивает: «Какие, говорит, голубки?».　
— Сузоперые, говорю, Иван Артемыч! — Да недолго думая, вижу, што оробел он, и махни: э-эх, мол, млад ты, паренек, жиру-то на вольных хлебах боле ума нагулял! Да ведь я, говорю, теперича, коли тебе тысяшное место твое дорого, какую хошь из тебя веревку совью; знаешь это, а? Коли ты послушаешь моего путного совета, усчастливишь, говорю, меня, — смолчу, а нет, так сейчас пойду к управляющему да обскажу, как ты без него с Палагеей-то по кустам порхаешь и за энто не глядючи примаешь стойки, от коих рабочий человек может жизти решиться, а? Хошь, говорю?..　
— Л-ло-о-овко! — протянул Дергач.　
— Л-ло-о-вко!.. — таким же тоном, как и он, заметил Изот. — Даже сам опосля того сдивился отчаянности энтой в себе. Н-ну, вывезло! — сверкнув глазами, произнес он. — Оробел-то он крепко. Словно ведь обухом его по лбу-то шаркнуло, то ись не пикнул, рот-то это разеват, а духу-то нет!.. И-и… пошла мне с энтой поры жизть самая разлюбезная, — неожиданно заключил он самым певучим голосом. — Не однова даже с Палагеей Мироновной чай у Ивана Артемыча вместе кушали, да-а! Мало того, што он мне сто рублев без слова выкатил, — молчи только, — а в матерьяльные допущал, да не пожелал я, — скромно заметил Изот.　
— О-о, што ж так? — спросил Кузьма Терентьич. — Матерьяльным-то жи-изть: и работы почесть нет, и доходы кругом…　
— Прохлада бы, чего говорить, да ндраву нашему не соответствует. Рабочие-то это диву дались, глядя на мое житье, и все пытали: каким это словом я сократил Ивана Артемыча? Ну как им обскажешь истинную суть? Ответствовал одно, што у меня-де корешок этакой имеется от неболтай-травы,　при коем змей не жалит, бешена собака не кусает и злой человек стережется. Верили! Ей-богу!.. — Вот ведь сиволапы какие, и все допрашивали: покажь да покажь его.　
— Однако ты парене-е-ек, погляжу, коли не зря языком-то мелешь! — произнес Кузьма Терентьич, измерив его своим пронизывающим взглядом. — Тебя, поди, чай, на каждом промысле в три полуды лудят, а? — с иронией спросил он. — Должно, тебе и острог-то не в диковинку.　
— Острог-то? — тряхнув головой, спросил Изот, и по лицу его пробежала при этом слове одна из тех улыбок, которые невольно заставляли сторониться каждого от этой надломленной печальной жизнью натуры. — Острог-то! — снова повторил он. — А на мой глупый разум, Кузьма Терентьич, по Расеи милей энтого заведения и места нет. Слыхал ли?..　
— Впе-ервой, брат, слышу…　
— Нет! — повторил Изот. — Даром што стены у него высоки, а выходны двери узки. — Нет!.. Если теперича разобрать, так энти заведения на то и строют, штоб наш брат мужик шлифовался в них да всякую изнанку постигал. Я вот на родимой-то грядке с одного только боку подрумянился, а в остроге-то меня и с другого подпекли, — с иронией произнес он. — Кто меня теперича раскусит, так тот дважды облизнется да почмокает, да-а-а-с! — сверкая глазами, насмешливо говорил он. — Нет, если б начальство-то знало, какие по острогам ягодки-то спеют да по Сибири семечки разносят, так давно бы ужаснулось…　
— Чего ж бы, к примеру? — спросил Кузьма Терентьич.　
— Чего? — прищурив глаза и насмешливо посмотрев на него, переспросил Изот. — А это вот когда я в Нижнем содержался по дороге в Сибирь, — навигации, стало быть, выжидали, — начал он после непродолжительной паузы, — так в остроге-то промеж нас сидел один молодец с Дону. И штой-то за голова была! — На ладони воду кипятил да не шпарился, ей-богу! Так он это не однова говаривал: «Ну, говорит, братцы, у Расеи голова за Уралом горой, у Терека ноги, грудь с подоплекой по Волге легли, по Дону да по Днепру ручки протянулись; а посередь, говорит, одно только пузо лежит, и коли быть, говорит, непогоде когды, так жди ее с востока… и постигай, к чему вот эти слова старыми людьми сказаны…».　
— Изотка!.. — восторженно крикнул Дергач, вскакивая с прилавка. — А-ах ты, братец мой, а-а! Кузьма, ну не гусля ли это? Пей, штоб тебя закачало! — кричал он, наливая нетвердою рукою стаканы и расплескивая вино по прилавку.　
— А ты повоздержней лей… Што даром-то плещешь его? — заметил ему Кузьма Терентьич.　
— Заплачу; не то денег нет, а?　
— Знам, што заплатишь, — не дарено; да все ж подтирать, поди, надоть! — сухо ответил Кузьма Терентьич. — Варсоноф, подь-ко сюда, оботри чем ни на есть! — крикнул он.　
Варсоноф, заворотив полу тикового халата, поверх которого повязан был белый фартук весьма сомнительной чистоты, проворно вытер прилавок и, выжав ее в углу, заткнул для просушки за пояс.　
— Острог, Кузьма Терентьич, вот какой статьи заведение, — снова начал Изот, выпив налитый ему Дергачом стакан, — входишь-то в него, так ровно и самого себя боишься, перед всем-то тебя оторопь берет… Только хнычешь да кланяшься. А как понатрешься там среди умных-то людей, понаслушаешься их речей да присказок, спознаешь все законы, почему и как все на свете деется… и… боже мой, отколь энтой смелости в тебе взымется! Только в те поры и спознаешь, што и ты такой же человек, как и иные прочие, и требухой, и норовом нисколь не ниже самых произвышенных; и возьмет тебя злость!　
— А-а! — протянул Кузьма Терентьич. — Озлобишься же!　
— Лютость не плошь зверя почуешь в себе, — процедил сквозь зубы Изот, — и уж в те поры не подходи-и-и..　
— Укусишь?　
— Изгрызть рад, верь слову!　
— Гляди ж… Ну, да чего говорить, и собаку запрешь, так мечется… Это што ж, стало быть, острожна-то болезь заместо родимчика встряхивает, а? — насмешливо спросил он.　
— Не подходи!.. Одно тебе слово. И каков же ты должен быть человек опосля того, а-а? — сверкая воспаленными глазами, спросил Изот. — Если, стало быть, пребывав все в слепоте и прозрел, а?　
— Это с энтой болезни, што ль, зрячим-то становятся там, а?　
— Ну, когда бельма-то с глаз снимут и спознаешь ты, к примеру, естество… как оно все и почему… По-о-очему, к примеру, всякому иному жизть — мать, одному только мужику — мачеха, а?.. По-о-очему изабольшие воры во всяком благополучии живут, и нет на них ни суда, ни управы, а коли мужик украл… может, с горести передышку хотел только зубам дать на пшеничном калаче… и за энто самое должен всю жисть страждать… По-о-очему?　
— Оно, чего говорить, известно, надоть бы по головке гладить: воруй-де, сердешный, воруй!.. Потому и зуб-то, вестимо, устает все сухую корку жевать; да не вникают ведь в эфто ни обчество, ни начальство!.. — с иронией ответил Кузьма Терентьич.　
Заметив насмешливый тон Кузьмы Терентьича, Изот сдвинул брови и пристально посмотрел на него. Затем по лицу его неожиданно промелькнула улыбка, в которой отразилась и злость, и в то же время лукавство. Оглянувшись кругом и увидя, что Дергач и вся пьяная свита его, распахнув двери погребка, угощались, и в говоре или, вернее, в общем крике и хохоте, наполнявшем погребок каким-то стоном, тонула всякая отдельная речь, он медленно налил себе стакан вина и неторопливо выпил его.　
— Ты давно уж по Сибири сапоги-то треплешь? — спросил его Кузьма Терентьич.　
— Двенадцатый годок с Покрова пойдет, как мыкаемся в оных местах! — ответил Изот. — Умней бы надоть быть-то, учить, да в меру, теперича и очень бы даже благоденствовал!.. — как бы вскользь заметил он.　
— Ты это кого поучил да промахнулся? Аль тебя учили да не выучили?.. — насмешливо спросил Кузьма Терентьич.　
— Я!.. В купце одном совесть будил, да сколь его ни тыкали в бока-то, до совести не достучались. У купцов-то, в народе говорят, она потом выходит, — заметил он. — Уж и шельма же была, о-ох!.. Это он в селе у нас торговал… Запольем село-то зовется; около рабочих все колотился… Я-то у него состоял как бы вот при вас теперича Варсоноф, только куда-а-а бойчей был…　
— Вида-а-ать! — протянул Кузьма Тереньтич.　
— Не в пример бойчей! — с неуловимой иронией похвалился Изот. — Теперича чего он бывало выделывал, посказать вам! Погребок у него был так же, как у вас бы, к слову. А ведь по нашим местам, на Волге, судорабочий народ все бьется, загульный народ, как и здешний, грешным делом… Расчет получит и пойде-е-ет курить, а Артамону Савичу Ожорину это и на руку, как бы вам теперя, к слову говоря… И гра-а-бил! Упаси господи! Меня-то он содержал при себе за то, собственно, што мы сызмальства в Москве при ренсковом погребу по питейной части образовывались, так он это при нашей-то помощи и орудовал… Мы ведь фабрикацию вин, Кузьма Терентьич, в точности постигаем, — сверкнув глазами, заметил он, — дрей-мадеру ли, лисабонское, все это первого, можно сказать, качества произвести можем. Или ром теперича выделать, — нас возьми… Припусти это в полугар пережженого сахарку с перчиком, сандальчику с настоем чернослива для окраски, белены подбавь, штоб потребитель особливый хмель чувствовал, да экстракту для запаху подбавь, — и получится самый ямайский напиток, нисколько не плоше вот энтого, — говорил он, указывая на бутылку. — Вот за бутылку-то эких иностранных напитков　Артамон Савич и жарил по два да по три рубля… Не грабеж ли, а?　
Насупив брови, Кузьма Терентьич молча слушал Изота, измеривая его время от времени своими пронизывающими глазами.　
— Какого вы мнения об энтаких делах, а? — снова повторил Изот свой вопрос.　
— Досказывай; поглядим, чего дале-то!..　
— А дале-то вышла такая канитель, сударь. Глядел я энто, глядел на такой денной разбой, и возьми меня муть… Однова это не вытерпел да и говорю: «Артамон Савич! Ежели бы, говорю, теперича и доброго вора к эфтому мастерству приставить, и у того бы совесть, што вода после дождя, замутилась, а у вашего степенства, говорю, при всей вашей чести, и лик, и подошва одной матери, сыромятной шкуры детки: ни от каких делов не краснеют».　
— О-о!.. Ну он чего ж, взашей, поди тебя?　
— Так точно-с, в самый почесть лен ковырнул.　
— И по пути.　
— Пожалуй што по пути, не зазнавайся! — согласился Изот. — Только мы энтого дела положа рук не спустили… Улучил я этак минутку да все-то его качества перед рабочим людом и выписал: какими, стало быть, образцами он опаивает их… и наусти-и-и!.. Что ж ведь, сударь! По бревну разнесли весь его погреб, и ему, штоб червонные кудри расчесывать, не привелось уж опосля того гребня покупать.　
— Ты за это и судился?..　
— В соприкасательстве только к эфтому обвинялся; а боле-то за то, што во время свалки понаведался, плотны ли замки у его выручки.　
— Эвон за што!.. Ну, по нашим местам такого молодца и до суда бы не допустили, а камень бы на шею да и подь с богом в реку, промышляй рыбкой! — холодно, с какою-то нервной дрожью в голосе ответил Кузьма Терентьич. — Ты допил, што ль? — спросил он, взяв бутылку и поболтав ее.　
— Окончили, благодарим покорно!.. — ответил Изот, приподнимая шляпу.　
— На здоровье! — сказал Кузьма Терентьич, отодвигая от него бутылку и стакан. — А теперича я тебе, добрый молодец, вот чего спою, — начал он, погладив ладонью усы и бороду. — Энта твоя сказка хороша, а моя, никак, лучше будет… На досуге ужо свесь, чья перетянет. Похаживал в нашем селе годов с десяток назад удал-молодец, так же вот языком-то невесть какие кружева плел и вознамеривался было кой-кого опутать ими, да уж так-то хитро выткал их, што допрежь других сам в них запутался и ножки потерял, Видали его опосля　в тележке, по деревням ездил, милостыней побирался!.. Понял?.. Дерга-а-ач! Василь Петрович! Подь-ко сюда! — крикнул Кузьма Терентьич, искоса взглянув на Изота, который, плутовато улыбнувшись после рассказа его, почесал затылок, приподняв шляпу.　
— А-а, меня, што ль?.. Иду-у… — отозвался Дергач, пролезая в дверь, около которой, с наружной стороны погребка, на плотно утоптанной площадке, в кружке сомкнувшихся рабочих кипела орлянка.　
— Ты за угощенье-то платишь?.. — спросил Кузьма Терентьич, когда он подошел к прилавку.　
— Я, я…　
— То-то!.. Молодец-то тут, вишь, заболтался, так проветриться бы надоть сходить ему!.. Подь-ко, слышь, за добра ума, как, бишь, тебя звать-то… Изот, што ль? Тебе здесь совсем не место… — произнес, обратившись к Изоту, Кузьма Терентьич.　
— Покорнейше благодарим! — ответил Изот. — Это, стало быть, слова ваши так понимать надоть — поди вон?.. — спросил он.　
— Убирайся, попросту сказать; заместо кочерги-то торчать здесь нечего.　
— Извольте, уйдем, с полным даже удовольствием. Только позвольте напредь полюбопытствовать несколько: где у вас патент на право торговли, промысловое и приказчичьи свидетельства, а равно примите труд, не откажите предъявить нам дохтурское свидетельство, што в ваших питьях не имеется зловредных примесей… Опосля того мы с полным удовольствием выйдем, поблагодарив вас за ласку!..　
— Чего, чего тебе надоть-то… повторь-ко!.. — удивленно спросил Кузьма Терентьич, широко раскрыв свои глаза.　
— Патент на право торговли, говорю, желаем мы видеть, промысловое и приказчичьи свидетельства и дохтурское о безвредности питей, кои по закону должны быть повешены в вашем заведении на самом видном месте; а окромя энтого ничего иного не желаем от вас… — насмешливо ответил Изот.　
— А-ах, ты, идол, идол, а-а? — произнес, неестественно захохотав, Кузьма Терентьич. — Глянь-ко, левизор какой нашелся, а-а? — говорил он, обращаясь к Дергачу.　
— Изотка, пе-ес! Да ты и взаболь одурел никак? — спросил Дергач.　
— А вы помалчивайте, Василь Петрович, потому энто совсем не вашего ума дело!.. — строго взглянув на него, ответил Изот.　
— За-а-абавник же ты, погляжу, ха-а-а? — говорил Кузьма Терентьич. — Ну, а исшо чего выдумаешь, а-а? — спросил он.　
— Окромя энтого ничего-с…　
— Хошь рубь заробить на голодные зубы, а?　
— Отчего ж, не прочь.　
— Три дам, куда ни шло, не оскудею, будто на комедь глядел. Скажи только, не моргая глазом: покажу я тебе патент и свидетельства, а дале-то чего ж из энтого выйдет?　
— Тронемся в ту же минуту, ослобонив вас от себя.　
— Только и было всего?　
— Только-с!..　
— А коли не предъявлю, так, стало быть, ты засудишь меня, што ль? — кичливо глядя на него, спросил он.　
— Судить не властны, а неприятностей навлечем, не скрою.　
— Ну-ко сблаговести, каких же, к примеру…　
— Не потаимся, объясним, извольте-с! Пондравится ли вам, если мы теперича самолично примем труд предоставить ваши ликеры во врачебную управу, а? И, по рассмотрению оных, окажутся в них сандал, белена и свинцовый сахар, который мы очень тонко различили в вашем роме? — с язвительной улыбкой глядя на него, ответил Изот.　
— И в эфтом вся твоя наука мне? А?　
— Достаточно, кажется. Рассудите, одобрят ли вас за энто?　
— А што ты скажешь мне, сердешный друг, послушать бы, ежели я теперича, допрежь чем ты собираешься в управу-то итти, измелю тебя в два жернова, а-а? — стиснув зубы и злобно глядя на него, спросил Кузьма Терентьич.　
— Мелите! Мы и от энтого не прочь, потому хорошо понимаем, што за помол уплатите.　
— И платить не буду, знай.　
— За чем же дело стало? Насмельтесь!..　
— Исшо раз, молодец, скажу я тебе на память, так и быть… заруби в своей курчавой башке. Видали мы не таких, как ты, соколиков, да и те, сердешный, с подстриженными крылышками ухаживали от нас. А экой-то саранчи, как ты, мы и ногой топтать не станем, сама с голоду сдохнет. Понял?.. Меня ты энто вздумал управой устращивать, а-а? — приподняв картуз на лбу и с презрением глядя на Изота, произнес Кузьма Терентьич. — Ну не дурак ли ты, а? Да ведь у меня рука-то через всю губернию хватает!.. Ценишь ли ты энто мое слово, а?..　
— Ценим-с!..　
— А-а, ценишь! Почувствовал? А энто ты в какую цену поставишь, што мне только свистнуть теперича, языком пошевелить, так тебя по косточкам разнесут, а?　
— Статься может, и энто случится…　
— Сво-о-олочь, тьфу! — с сердцем сплюнув, протянул Кузьма Терентьич. — Ты думал, и здесь Расея?.. Не-е-ет, здесь ведь, брат, Сиби-ирь. Здесь экого-то, как ты, не токмо за ребро, за язык на первой осине повесить можно, и виноватого не сыщешь. Слышал?..　
— Слышал-с!..　
— Теперича чего исшо предъявить тебе прикажешь? Говори!..　
— Три рублика, што обещал, потому как мы и единожды не моргнувши слушали ваши увещания…　
— А-ах ты, шут гороховый, а? И только всего?　
— Только-с!..　
— Ай да Изо-о-от! Вот так креме-е-ень! С трех рублев осечку дает!.. — презрительно покачав головой, говорил Кузьма Терентьич. — Ну, нечего делать, — продолжал он, щелкнув ключом в выручке, и, достав трехрублевую ассигнацию, подал ему. — Ну… прими, будто христа ради… Так это ты из-за энтого только и колотился тут битый час и трепал свой язык, а?　
— Единственно из-за этого, Кузьма Терентьич; потому нам очень желательно было показать, как расейский высевок у такой паршивой собаки, как ваша милость, хоша клочок шерсти да урвет, — сжав ассигнацию в ладони и злобно захохотав, ответил Изот. — А теперича прощенья просим за беспокойство! — вежливо приподнимая шляпу, говорил он. — Ужо когда по косточкам-то разносить меня станете, так и свои-то не забывайте пощупывать. До свидания-с!　
И, пронзительно свистнув, он неторопливо вышел из погребка.　
Весь бледный, Кузьма Терентьич по уходе его с минуту стоял неподвижно, сжимая в руке штопор. Потом, сняв картуз, он провел ладонью по лбу и по голове и, бросив штопор на прилавок, так, что тот зазвенел, забарабанил пальцами правой руки по книге, в которую вписывался расход товара; и только по движению его бровей и морщин на лбу Варсонофий, притаившийся в углу магазина, следил за бурей, какая кипела в душе хозяина.　

На окраине Т…я, около глубокого и длинного оврага, через который перекинут был небольшой мостик, далеко в стороне от других строений стоял одноэтажный дом, заново обшитый тесом. Окна его выходили в поле; обширный двор был обнесен досчатым забором. Правая половина двора была закрыта навесом из тонких тесниц и соломы, придавленной жердями. Под навесом хранились красивые тележки, дубовые колеса которых были окованы железом, повозки с рогожными кузовами, глухие зимние кибитки, обтянутые рогожей и кошмой. Столбы, на которых держался навес, были сплошь увешаны конскими сбруями. За двором, примыкая одной стороной к оврагу, тянулся обширный скотный двор, или «стайка», как говорят крестьяне, в которую загонялось на ночь около десятка лошадей, на случай требования земских подвод. Дом этот принадлежал содержателю земской гоньбы Юрию Петровичу Плешкову.　
На рундуке крылечка, пристроенного к дому со двора и обнесенного точеными перилами, над которыми на четырех резных столбиках держался досчатый навес, по ступенькам и на завалине, обносившей дом, сидело несколько человек рабочих, только что кончивших обед. Одни из них курили из небольших трубок с гибкими волосяными чубуками, поплевывая на стороны, другие, поднимая с полу соломинку или прутик, ковыряли ими в зубах; кто потягивался, растянувшись на завалине во весь свой богатырский рост. В это время на крыльцо вышла из дома высокая, красивая женщина со жбаном в руках. При появлении ее рабочие, сидевшие на рундуке и по ступенькам, теснее сдвинулись между собой, уступая ей дорогу. По возвращении ее из погребицы жбан, наполненный густым пенистым квасом, стал медленно переходить от рабочего к рабочему.　
— Квасо-о-ок! — говорил почти каждый из них, отирая ладонью густую пену с усов. — И штой-то за мастерица ты, Дарьюшка, на все руки!..　
— Не ахти какая мудрость сварить-то, было б из чего! — отзывалась каждый раз Дарьюшка на похвалы ее искусству варить квас.　
— Уж надоть бы, братцы, бабе-то женишка подыскать, пра-аво… Чай, наскучалась во вдовьем-то житье, а?　
— Чего и говорить!.. Не замужем ли веселье-то? — спросила она.　
— Все ж какой ни есть, да муж; о-охрана, дому глава…　
— Дивья-я, чего и говорить!.. За иной головой-то из вашего брата только и работы, што с зари до зари ходи да доглядывай, где бы не ткнулся глазом на сук… О-охрана!..　
— Дарьюшка! — крикнул Изот, сидевший на верхней ступеньке, подложив одну ногу под себя, а другую спустив за перила.　
— Чего, касатик? — отозвалась та.　
— Экой молодец, как я, люб тебе аль нет?　
— Испей-ка квасу лучче, свеженькой! — вскинув на него своими большими синими глазами, насмешливо ответила Дарья.　
— А-ах, ха-ха-а! Што, Изотка, съел? — крикнул, закатываясь веселым смехом, Дергач. — Не крута гора, видать, да емка, а? Смаху-то не взлезешь…　
— Не замайте-ко, молодцы, бабу-то! — крикнул, выглянув в окно, старик Плешков, доводившийся свекром Дарье, бывшей за умершим сыном его. — Неси-ко исшо квасу-то, ведь здеся ждут! — строго сказал он ей. — Чем бы вот месить по двору-то взад да вперед со жбаном, взяла бы налила в ведро квасу-то да поставила в сенцы… а то толчешься, прости господи, как ступа! — ворчал он, запирая окно.　
— Старик-то! — произнес Изот, мигнув рабочим, когда Дарья, по лицу которой разлился яркий румянец, поспешно пошла в дом. — Юрий Петрович, а Юрий Петрович? — крикнул Изот.　
— О-о! — отозвался тот, отворяя оконце.　
— Чего кости-то в избе паришь? Выходи, сказку скажу.　
— Слы-ыхивали! — ответил старик, захлопнув окно.　
— Ту-угой же старик, э-э! — говорил Изот, тряхнув головой. — Покойный сын-то, сказывают, от него более и загуливал, и в землю ушел. Как ржа, говорят, ел он покойника-то с утра и до ночи. У него ведь, гляди, братцы, все по одной половице в доме-то ходят, пра-аво. Вторительный Кузьма Терентьич, только будто в кармане-то пожиже.　
— На-абьет исшо! — отозвались слушатели.　
— Набье-е-ет! — протянул один из рабочих, пожилой человек с кроткими, добродушными чертами лица. — Теперича ведь гляди, какой он ирод, братцы… Афоньку-то, слышь, и обедать не садит, из избы-то в баню выжил… То ись кошмы-то не дал ему подостлать под себя: духом-то своим, говорит, провоняешь ее. Так на соломе и валяется теперь, а спервоначалу-то, поколь деньги у того были, уха-а-аживал…　
— Какой это Афонька? — спросил Дергач.　
— Рабочий один тут, с компанейских промыслов, сказывают. С промыслов-то исшо кое-как он вышел, а теперича вот уж другая неделя идет, совсем, почесть, обезножел, — вот какое дело-то.　
— Здесь он, говоришь? У эфтого хозяина? — спросил Изот.　
— Здеся; в бане уж который день лежит.　
— Сходим, братцы, к мужику-то, — отозвался Изот. — Веди-ко, сказал он, обратившись к рабочему и вставая с крыльца. — Ну-ну, на-ародец! — произнес он, идя к бане, низенькой покосившейся избенке, стоявшей в поле, у самого оврага, саженях в десяти от скотного двора.　
Рабочие, лениво поднимаясь с крылечка и завалины, гуськом, один за одним шли неторопливыми шагами за Изотом. Отворив низенькую покосившуюся дверь, Изот с трудом пролез в баню, в которую едва проникал свет через узенькое оконце. В углу бани, на низеньком, узком полке, настланном на каменья, на потнике, разостланном поверх соломы, лежал человек, лет сорока на вид, покрывшись худеньким полушубком. Ноги его были обуты в кошомные валенки, в головах вместо подушки лежал холщовый мешок. Всклоченные, слипшиеся от поту волосы прядями падали на исхудалое лицо его, обросшее длинной бородой. Услышав скрип двери, он открыл глаза и, увидев Изота, с трудом приподнялся на локтях и сел.　
— Помогай Бог! — произнес Изот, пристально вглядываясь в больного в полумраке, наполнявшем баню, который казался еще более сильным от черных, закоптевших стен ее. — Болен, сказывают? — спросил он, присаживаясь на лавочку.　
— Вот уж с неделю, никак, время изняли ноженьки, што и приступить не могу! — кряхтя, сказал Афанасий расслабленным, прерываемым одышкою голосом.　
— Ты кто будешь, милостивец? — спросил он.　
— Рабочий.　
— Рабочий же, — повторил он. — С чьих же промыслов?　
— С акшауловских.　
— А-а… Давно вышедши-то?　
— Уж третий день, никак, крутимся здесь.　
— А-а… Я-то уж боле двух недель зажился. Немочь-то настигла, што ты будешь делать-то с ней, — пожаловался он.　
Дверь в баню снова отворилась, и рабочие один за другим пролезли в нее. Одни из них крестились, более по привычке осенять себя крестом при входе в каждое жилое место, и приветствовали больного словами: «помогай Бог», «будь здоров» и т. п. Скоро в бане стало тесно от набравшихся в нее гостей, со смехом и шутками размещавшихся на узенькой лавочке, шедшей вдоль стены, покрытой на палец сажей, на кадушке, опрокинутой вверх дном, стоявшей в углу бани, и на кривом полу с разошедшимися и местами провалившимися половицами. Несколько человек уселись даже на камнях, кучей наваленных на небольшой печке в углу.　
— Навещаем! — отозвался Дергач, садясь около больного. — Сказывают, тебя старик Юрий обидел, а? — спросил он, пристально осматривая его.　
— Чем это обидел-то? Пошто? — спросил Афанасий.　
— В баню из избы-то выкурил!　
— А-а… Ну, оно точно, сердешный, холодно ровно здесь-то, зябнешь в ину пору; обещался он даве протопить ее… дух ведь от меня тяжелый идет, милый. И его-то дело взять если, посуди. У него ведь вишь сколь народу-то стоит; не всякому, поди, любо в эком-то духе будет…　
— Дух-то пошто от тебя? — спросили рабочие.　
— От ног, сердешные, валит! Скорбью[9] маюсь уже с год никак время. На промыслах фершал лечил, мазь было давал мне, да способья-то ровно не видал я от нее. Как потрешься, так спевоначалу-то и полегчает будто, а на работу-то выйдешь, так сызнова изнимает. Ломить это почнет, не попусти Господи, ровно молотом по костям-то дробит тебя! Инде свет из глаз выкатывается, — слабым голосом говорил он.　
— Эх ты, парень, убился-то как, а? — с участием говорили рабочие.　
— У-убился, сердешные!.. Теперича ноги-то самому оглянуть, так муть берет. Почернели, словно у мертвеца, и ду-у-ух, дух это от них… а-а!..　
— Эко ты дело-то, а! Покажь-ко! — сказал Дергач.　
— Муторно, други, глядеть-то! — отозвался Афанасий.　
— Што ж, все мы под Богом ходим, чего брезговать-то! Не ты, так я; не сегодня, так завтра Господь за грехи каждого найдет, — говорил Дергач. — Уж наше, брат, дело такое, завсегда на волосок от беды да от смерти ходи!　
При помощи одного из рабочих Афанасий снял с ног валеные, кошомные сапоги, обшитые снизу кожей, кряхтя и охая, размотал на ногах длинные двойные онучи серого солдатского сукна, прикрепленные к ногам бечевками. Едва он снял онучи, как в бане распространился смрадный трупный запах. Сняв синие холщовые тряпицы, он обнажил свои черно-багровые, опухшие ноги, покрытые ранами, из которых сочилась кровь. Опухоль и язвы поднимались уже выше колен. Рабочие молча глядели на это тяжелое зрелище. Иные из них сумрачно покачивали головами и перешептывались; другие, сплевывая на сторону от невыносимого запаха, потихоньку выбирались из бани.　
— Теперь надоть бы вот домой идти, — начал Афанасий, старательно окутывая ноги, и из глаз его покатились при этом крупные слезы, — а куды пойдешь? Мне вот с полка-то тяжело спустить их, да ведь до дому-то идти, почесть, двести верст надоть… Отмеряй-ко их на эких-то ногах. Кабы заработку вынес, доехал бы; все же бы горя-то меньше было: дома-то бы, может, отдох. А куды я теперь? — надрывающимся голосом говорил он, и из груди его вырвался вздох, скорее похожий на стон.　
— Ты у кого на промысле робил-то? — с участием спросил Дергач.　
— На Г…ом!.. Так-то они компанейскими все кличутся!　
— Э-эва где! Ну, оттедова, брат, заработку много не вынесешь.　
— Обида только одна, сердешный, была. И все бы горе в полгоря, говорю, кабы здоровья-то Бог не отнял, а то куцы я теперь? Ни ног, ни денег. Суди!　
— Все исшо Петр Кузьмич хозяйствует там, а?　
— Он!..　
— Знаем его; как не знать Петра Кузьмича! Экого аспида поиска-а-ать!.. — протянул Дергач.　
— А-аспид!.. А-ах ты, боже мой! А-аспид!.. Столько-то, сердешный, утеснения от него вынесли за год, што сказывать — слеза прошибет!.. Я ведь впервой исшо на эту каторгу попал. Нужда, милостивец, идти-то заставила. Слыхивал от бывалых людей, што несладкая жисть на промыслах-то, да куды от беды-то денешься? Три года кряду, почесть, неурожай стоял. Пудовка-то муки до полуторых рублев доходила. Покормись-ко и подушну за четверых справь. Суди, какая неволя погнала.　
— О-о!.. Чего и говорить, сказка-то энта везде одна!.. — произнес кто-то из рабочих, глубоко вздохнув.　
— Я-то исшо из исправных был, — продолжал Афанасий, — у меня и скотинка водилась, пять лошадок держал. Слава те, Господи, што ни што, а все достаток; а каково маломочным-то переживать экую напасть, а?.. Как туго-то подошло, оно все, бывало, одну скотинку продашь да перебьешься, да другую… оно и свет ровно увидишь, А тут уж чем Господа угневил — и ума не приложу: две скотины кряду по весне-то пали, — не беда ли это?..　
— Какой исшо надо!　
— Словно под гору, милые, скатился, вот как скосило!..　
— Споткнись только, так и лба не успеешь окрестить, как покатишься… чего говорить!.. — пронеслось среди слушателей. — Не нами сказано: одна беда не идет, а всегда за собой две других ведет.　
— Ведет, ведет… Словно вот в поводу ведет! — повторил Афанасий. — И пошел на прииски, — чего оставалось? Думал оправиться, да вот и оправил Господь, — видали ноги-то? Ну, куды я теперь? — произнес он, покачав головой и разведя руками. — Одно осталось — по куски ходить.　
— О-ох, не дай те Господи! — пронеслось среди слушателей.　
— И все бы сердце не болело! — начал он после непродолжительной паузы. — Ну, наказал Господь, стало быть, угневил его, многомилостивого, — с грустною покорностью в голосе говорил он, — а то и здоровье-то, сердешные, потерял, и заработок-то, почесть, из рук вырвали, — не бедко ли, а? Да　пошли им, господи, — произнес он, крестясь, — досыта напиться моей-то слезой!..　
— Кто ж это тебя объегоривал, Петр Кузьмич? — сумрачно спросил Дергач, сидевший понурив голову.　
— Он, и все понапрасну, насердка одна была, — ответил Афанасий. — Подписался-то я в обчий контрахт, и работа за мной, милостивец, не стояла, одобряли. Пришли как мы на промысел-то, меня сразу в забой[10] поставили, потому человек-то я, вишь, могучий из себя. Робил, и все бы, может, ладно пошло, кабы сызнова беда не настигла. Снимали мы однова турфа, и съемка-то, почесть, к концу подходила, всего день, ну, может, два оставалось робить нам. Петр Кузьмич и надумал сразу порешить с этой работой, взял да уроки-то[11] и отмерял нам свыше положения. Мы было честью просить его стали: ослобони-де, не отнимай у иного из нас счастье! Стоит на одном: робь! Я, говорит, здесь наибольший, моя власть-воля, чего велю, то и делай. Дале да боле, и пошло слово за слово! Мы и попутайся, сцепись с ним. Он одного-то из наших и за ворот было ухватил, а тот и говорит ему: «Сто-ой! энтого, говорит, в контрахте не писано, штоб ты мне воротники обрывал!». Не оробей, слышь, это, да и ковырни его по затылку…　
— А-ах-ха-а! — прокатилось среди слушателей. — Ло-овко! Молодец, видно, был! Ну, Кузьмич-то чего же?　
— Отстал!.. Да сичас же и пошли за горным исправником. Ну, и пошло… суд да дело. И все бы, братцы, может, оно ничего, обошлось бы, да выискался один из нашей братии… Штоб подольститься к Петру-то Кузьмичу, возьми да и докажи, што всему делу причина — мы будто бы четверо.　
— Ну экие прохвосты водятся середь нашего брата, — произнес Дергач. — Помнишь, Изот, Данилку-то, што Кукушкой все звали, а? — спросил он.　
— Памятен, — ответил тот.　
— Ну, чего ж опосля доказательства-то было? — спросил Дергач.　
— Было-то чего? — переспросил Афанасий. — А чего оно было-то, — повторил он. — Древесины-то стра-а-асть сколь обломали об нас, вот чего и было!.. Да што-ож, и энто бы исшо не беда, кабы насердкой-то Кузьмич не обидел. Все ему, вишь, казалось, што мало нас поучил, так он чего с нами выделывал. Я-то всю зиму, почесть, в забой ходил, а он все меня в лепортичках-то писал в отвале[12] да в отвале… это, посчитай-ко, по двадцать копеек в сутки с костей-то моих снимали, а?.. Не обида ль?.. Я урок-то, бывало, отработаю да на старательскую работу прошусь, на промывку, а он не пущает. Отдохни, говорит, тебе силы надоть набрать. Энто, говорю, мое уж дело, Петр Кузьмич, когда мне силы набирать. Допусти меня, дозволь помыть, может, господь меня и усчастливит. Ну, не пущает, хошь убейся. А как заболел я, так, господи, чего только выделывал он со мной! Как праздник, бывало, я на старательскую работу иду, а он меня, аспид, в лазарет шлет. А то иной день и роблю, а он в лазарет меня выпишет; а в будни, где бы мне в ину пору и точно отдохнуть надоть, он на работу выгонит… Не злодей ли, а?.. Меня ведь, други, не раз замертво из орты-то вытаскивали. Там я и ноженьки свои погубил, та-а-ам! Расчет-то подошел как, так чего ж… кругом да около… и вышли одни недохватки. Спорь поди с ним!.. Одних энтих штрафов наклали на меня, так и Господи Боже мой!.. Двадцать семь рублев пришлось на руки-то; не обида ли, други, а?.. Усчастливили, пошли им, Господи, всякого счастья, мыться до бела тела в слезе-то моей… — закончил он, всхлипывая.　
Среди рабочих царствовало глубокое молчание, прерываемое порою только вздохом кого-нибудь из них.　
— А докащика-то энтого поучили вы опосля, аль нет? — спросил Дергач.　
Господь с ним; пущай на его душе энтот грех лежит…　
— О-о, нет, брат!.. Энтих делов спущать не доводится, — произнес Дергач, качая головой. — Не-ет, энто, стало быть, только плодить ихнего брата. У нас однова, когда мы с Изотом в енисейской тайге робили, у Р…ых на промысле, выискался было экой-то шалун. Ну, так не долголетен оказался! — с иронией заключил он.　
— Помяли, должно? — спросило несколько голосов.　
— И пальцем не тронули!.. Так же вот мы однова шумели с управляющим, ну и зашабашили работать. Изотке памятно это дело: никак, все лето на шкуре-то рубцы зашивал! — с иронией произнес Дергач. — Хорошо-о-о!.. Как водится, так же до исправника это дело дошло. Наехал, не говоря, братцы, ни слова, и стал выкликать одного за одним, меня это в перву голову, Изотку, да еще троих сподручных нам. Словно кто шепнул ему, што в нас-то и сидят ключики от энтого замочка.　
— Чего ж досталось, поди, вам, а? — прервали его.　
— Об энтом што и разговаривать, налудили-таки кастрюли-то. Ладно, смирились!.. Што ни што, думаю, а кто ни есть из нас назвался Иуде братом. Хорошо-о-о. И начни я примечать, кто бы, мол, за энто ремесло взялся? А был промеж нас, сказать вам, братцы, мужичонка Данилка Мережников, — звали-то его боле Кукушкой, — ю-юркий такой паренек, а уж в случае чего, бывало, первый энто почин держал: запевало.　
Никому бы и в ум не впало, што в нем все энти блохи сидят, за коих чужие спины чешут!.. И как я наметил-то его?.. Спали мы в одной с ним казарме. Только однажды это ночью проснулся я и выдь на улицу, а казарма-то наша, почесть, наискось фатеры управляющего была. Гляжу, а мой Данилка шасть вдруг с заднего крыльца сторонкой и выдь к казарме-то совсем с другой стороны. Э-э, думаю, сто-ой, парень! Што, мол, ты это за бескозырную игру по ночам с управляющим ведешь? Ну, только сам это и виду никому не даю, што подметил, а понемножечку дослеживаю себе. Раз это ночью я укараулил его, в другой… О-о, думаю, молодец! За энтой-то водицей коли ходить, так кувшину-то надоть о двух головах быть, — при одной-то опасно. Как-никак, братцы, а вошел я с ним наперво в приязнь…　
— Для какой же надобности? — спросил один из слушателей.　
— Для какой? — переспросил Дергач. — А вот, к примеру, для какой. Грехом-то человека поклепать недолго, да боязно: обмолвишься ты, а как занапрасно, тогда што, а?.. Не лиха беда, брат, комок грязи в парня бросить, а лиха беда его смыть!.. Вот для чего я и побратался с Данилкой, штоб уж в точности дознать это дело. Ну, и дозна-а-ал. Сколь он не был сторожек, а однова это под хмельком промолвился, што ему-де фа-артит здесь, и работа, мол, самая легкая, только вовремя, говорит, на ушко шепни… Хорошо-о-о… Нам, говорю, милый, только это и требовалось!.. И сыграл же я с ним шутку. Суди меня только Бог по вторительном пришествии. Каюсь!.. Подошел это к промыслу как-то спиртонос[13], купил я у него бутылок пять спирту, пронес их на прииск, да ночью-то и угости мою Кукушечку до бесчувствия. Когда уж он потерял, это, память-то, облил я его спиртом и зажги-и-и… Пока это там спохватились да затушили, а уж дело-то было сделано…　
— Помер? — почти в голос спросили слушатели.　
— Нет. Никак с месяц исшо жил! Перед смертью-то, когды уж, значит, худо ему стало, и изними меня, други, тоска… Такая-то, говорю, болезнь засосала, што жизни стал не рад. Пошел это однова в лазарет, где лежал он, и говорю: «Ну, Данило, хошь — выдавай меня головой, не хошь — как хошь, твоя власть-воля, а только нету моей силы терпеть, видя твою муку… Каюсь, прости меня, окаянного, што загубил тебя: мое энто дело!..». Што ж ведь, братцы, горючими облился мой Данилушка, да и говорит: «Вы-то, говорит, други, простите меня, окаянного, што, видя, говорит, ваше утягчение, ради алчности принял на душу грех и продал вас, как Иуда…». Так меня, други, слеза прошибла в те поры, не таюсь, а отроду, слышь, не плакал…　
— И не доказал?　
— Так и унес, сердешный, мое слово в могилу! — вздохнув, закончил Дергач. — И жалко мне, братцы, было его, судите!.. Уж лучше б ему бока встряхнуть, право… Энто и ноне в ину пору вспомню, так даже ужасть заберет. Уж это я завсегда свечу Миколе-угоднику ставлю по помин души его… Ну, никто, как сам он, причина. Украдь, — нет тебе греха, ей-богу. И нашего ведь брата не балуют, дочиста обирают на каждом, почесть, шагу; но продать своего брата, надеть на него вот такую участь — энто, милые, последнее дело. Энтакой человек хуже душегубца, хуже невесть чего.　
— Ху-уже!.. Энтаких учить надоть и жалеть нечего! — пронеслось среди слушателей.　
— Учи-ить!.. И другому штоб неповадно было, — произнес Дергач. — Ну, я б вот вашего докащика, — обратился он к Афанасию, — тоже на спирту бы поджа-а-арил, уж так бы он не ушел от меня. Уж, может, я и каялся бы опосля, а уж его бы　поучил. Что ж ты, скорбная голова твоя… как о себе-то полагаешь теперь? — спросил он Афанасия после минутного молчания. — Деньги-то есть у тебя, а?　
— Деньги! Да што, милый, рубля-то три никак осталось, — ответил он, шаря рукою за рубахой. — С прииска-то исшо кое-как вышел, а дале-то не мог уж идти, подводу взял. Здесь теперича прохарчился. Велики ли деньги двадцать семь рублев, — посуди, — сказал он.　
— Горе, парень! — вздохнув, произнес Дергач.　
— Как не горе… С полка ног-то спустить не могу, во как убился!.. Полагаю исшо, что Господь пристанет, может, и отлежусь, дойду как ни на есть.　
— Ну-ка, братцы, — заворотив полу своей рубахи вроде кисета, произнес Изот, поднявшись с кадушки, на которой все время сидел в какой-то грустной задумчивости, — сгребай Христову копну… Клади рубь, клади денежку, у Бога все зачтется! — говорил он, обходя рабочих.　
Молча вынимали рабочие из карманов деньги и клали их в этот импровизированный кисет. Иные снимали сапоги и, разматывая онучи, доставали из них ассигнации, другой вынимал кредитки из загашника у портов.　
Все время, пока шел сбор, Афанасий, неподвижно сидя на полке, крестился и плакал. «Дай вам, Господи, братцы, да пошли вам, Творец небесный!» — шептал он. Молча подал ему Изот довольно толстую пачку денег и, глубоко вздохнув, сел около Дергача, обхватив свою голову руками. Рабочие также молчали, понурив глаза в землю…　
Утром, чуть свет, старик Плешков заложил в телегу пару лошадей и, набросав в нее сена, разостлал на нем потник. Двое рабочих под руки вывели из избы Афанасия, на котором надета была новая шуба, и усадили его в телегу. Когда все было готово, Афанасий снял шапку, перекрестился и поклонился на все стороны провожавшим его рабочим.　
— Пошли вам, Господи, здоровья, братцы, и всякого талану… да подай вам, Господи, за ваше неоставленье! — говорил он, утирая катившиеся по щекам слезы.　
— Ну, прощай… подь с Богом… Трогай! — крикнул Дергач и махнул рукой. Телега тронулась, и рабочие, кучей выйдя за ворота, долго глядели ей вслед и долго видели они, как Афанасий осенял свою наболевшую грудь широкими крестами.　

В тесной избе, вдоль тесовых стен которой шли широкие лавки, в переднем углу, около стола, сидело человек пять рабочих, по-видимому, только что кончивших обед. На столе, накрытом грубою синею скатертью, стоял деревянный засаленный лоток с остатками мелко искрошенного мяса,　и валялись куски хлеба и крошки. Пожилая женщина, одетая в светлое ситцевое платье, в темной шелковой косынке на голове, хлопотливо собирала со стола деревянные ложки и тарелки, сгребала в большую сельницу, наполненную засохшими кусками и корками хлеба, оставшиеся на столе хлебные крошки и, сняв со стола скатерть, отряхнула ее и повесила у притолоки печи для просушки. Несмотря на то, что окна в избе, выходившие в огород, обнесенный плетнем, были раскрыты настежь, в избе было нестерпимо душно от жары натопленной печи. Стены и потолок были густо усеяны мухами, рои которых с жужжанием носились по избе, облепляя висевшую в переднем углу икону и лубочные портреты генералов, которыми были увешаны стены. Разобрать черты этих почтенных воинов было очень трудно — до того они были засижены мухами, и, судя по скопившимся на них остаткам от мух, можно было заключить, что портреты были давно приобретены хозяином этой избы, Марком Антоновичем Лубновым.　
Марк Антоныч, одетый в пеструю ситцевую рубаху, ворот которой был расстегнут, стоял у печи, опершись левой рукой о притолоку. Он только что возвратился домой и выпряг тройку из кованой тележки, на которой катались по селу рабочие из партии, недавно вышедшей с приисков. По наблюдению жены его, Степаниды Ивановны, он был не в духе: ноздри его широко раздувались, что обыкновенно делалось с ним тогда только, когда он находился в раздраженном состоянии, а углы губ судорожно подергивались, особенно во время разговора. Марк Антоныч уже несколько дней ходил, как говорится, сам не свой. Оно и было отчего: приставшие к нему на квартиру рабочие, как он заметил, давно прожились. Это легко было заключить из того, что они по целым дням просиживали в избе или спали, или выходили и усаживались на завалинку около дома, забавляясь невинною игрою в чет и нечет. В другое время Марк Антоныч не только не сокрушался бы от того, что судьба послала ему скромных жителей, а, пожалуй, даже радовался бы. Но, видя, что рабочие из вновь прибывающих партий далеко богаче и тароватее на подарки и расплату, видя, что соседи его, пользуясь широким разгулом их, загребали деньги, как говорится, обеими руками, Марк Антоныч проникся завистью к этим счастливцам и злобою на своих скромных жильцов, которые, занимая у него квартиру, лишали его возможности иметь других, более выгодных квартирантов. Он несколько раз уже намекал своим жильцам, что им пора бы и по домам идти. Не дале, как вчера еще, он не выдержал и резко заявил им, что от этакой шушеры, как они, хозяевам не доход, а убыток. Но каждый раз недогадливые жильцы или отмалчивались, или отшучивались от его выходок в не менее резкой форме.　
Степанида Ивановна вполне разделяла мнение своего супруга, что коли они будут держать таких жильцов, от которых никогда ничем не поживешься, так они и век свой изживут в этой избе, тогда как другие на их глазах будут обстраиваться, набивать карманы да посмеиваться над их простотой. С женской находчивостью она прибегла к иной системе выживания «неразгульной шушеры». Еще несколько дней тому назад ухаживавшая за гостями с любезною предупредительностью, она вдруг, как говорится, «надула губы»: по целым дням не говорила с ними ни слова, и жильцы, имевшие до этого за обедом и ужином свежую свинину, жареных гусей и сычуги, начиненные салом и гречневою кашей, другой или третий день уже кушали пустые щи, чуть-чуть подбеленные сметаной, остатки говядины от старого варева да снятое молоко.　
Убрав со стола, Степанида Ивановна присела на лавку против печки и, подперши щеку левой рукой, тоскливо посматривала в окно на гряды из-под выкопанного картофеля и на поблекшую мякину гороха, забыв по рассеянности принести квасу, хотя жильцы уже несколько раз напоминали ей о нем.　
— Што ж разгуляться не идете, господа? — спросил Марк Антоныч, придавая своему голосу по возможности мягкое выражение. — Погодка хорошая; поглядели бы, по крайности, как добрые люди прохлаждаются, коли самим-то уж не на што, — язвительно заметил он. — Вот сорок семой год на свете живу, а экой гульбы, как нонешние рабочие развернулись, не вида-ал!.. И щедры же…　
— Щедры? — переспросил, сплюнув на сторону, один из рабочих, пожилой человек с широким шрамом, пересекавшим правую щеку.　
— Ще-е-едры!.. Много ли катал их? Поди, часу не будет, а десять рублев, братец, выдали, а вином так хошь захлебнись, ей-богу! Гляди-ко, какой мне кушак подарили да рукавицы! — говорил он, снимая с полатей и показывая слушателям алый шелковый кушак и черные замшевые перчатки.　
— Вон как добрые-то люди жертвуют! — произнесла как бы про себя Степанида Ивановна, продолжая осматривать огородные гряды.　
— Эким и служить-то, говорю, сердце лежит! — произнес и Марк Антоныч, принимая обратно кушак и перчатки, когда рабочие осмотрели их, а иные даже примеряли перчатки на свои руки.　
— Уж эким жильцам не плеснул бы, брат, пустых щей в чашку, не-е-ет! — с иронией протянул пожилой рабочий, длинная волнистая борода которого могла бы служить образцом для художника при воспроизведении какого-нибудь библейского патриарха. — Экие жильцы — не то што мы, грешные: чего ни дай, все жуем, хотя те же денежки платим.　
— Немного мы еще видели, Матвей Федорович, какими деньгами карманы-то твои удручены! — ответил ему Марк Антоныч.　
— До время-то и глядеть на них не приводится, а то еще, не ровен час, так на них зазришься, што и волос вспыхнет, а он у тебя и то уж чуть не полымем горит! — с иронией ответил Матвей Федорыч, намекая на рыжий цвет волос на голове и бороде Марка Антоныча.　
— Э-эх, Марк, дал ты маху! — прервал Матвея Федоровича сравнительно еще молодой, красивый рабочий, плутоватые серые глаза которого никак не могли сосредоточиться на одном предмете, а поминутно бегали по сторонам, точно на проволоке.　
— Дал, милый, и сам теперь вижу!..　
— Промахнулся, и я скажу. Это коли бы ежели я фатеру держал да не приголубил бы к себе жильца, у коего не токмо карманы, душу хоть вывороти, так он не услышит, так не я бы, — лопнул! Это жить в эком притоманном месте, как ваше село, около нашего брата — всесветных работников, да жаться в избе, как твоя, где коли ноги протянешь, так голова увязнет, а голову выкрутишь, так ноге места не найдешь… провалился б! На людей-то бы со стыда не глядел, ей-богу! — заключил он, махнув рукой.　
— Немало смеются над простотой-то нашей, Иван Парменыч! — отозвалась Степанида Ивановна, по-прежнему оглядывая поблекшую мякину гороха на грядах. — День-то деньской настанет — голова кругом пойдет: того напеки да другого нажарь, а благодарности, видно, не жди!　
— Захотела ты, Степанида Ивановна, от оголтелых, как мы, доброе слово услышать! — смеясь, ответил ей Иван Парменыч. — Да я бы на вашем месте давно эких жильцов без богородской травы из избы выкурил[14].　
— Доводится, милый!.. Спасибо, што указал, — заметил Марк Антоныч.　
— А штоб не срамиться, я и рассчитываться бы с ними не стал, ей-богу.　
— А-а! Гляди-ко, богач какой. На сколько бы у тебя ни напили, ни заели, а ты бы только поклонился им вслед; благодарим-де покорно, што не обошли моей избы, а? — со злою улыбкой спросил Марк Антоныч.　
— И кланяться бы не стал, а напросто дверь бы запер за ними, и все тут… Это штоб с шушерой мараться, расчету от нее ждать, когда я, может, сотенного жильца из рук упущаю, а-а? И ни в жисть! Анбицией бы одной не попустился, ей-богу! — с серьезным воодушевлением говорил Иван Парменыч, хотя насмешливые глаза его так и ныряли от одного собеседника к другому. — Ты вот спроси хошь у дяди Матвея, как мы в запрошлом году на фатере у Максима Болдырева стояли и так же вот зажились, как и у тебя теперь: поджидали доверенного с Б…х промыслов… Избеночка-то у него тесная, сам знаешь, какая. А к нему и навернись в ту пору жилец-то во-от какой туз, карман-то в три обхвата, да и то исшо надставка требовалась. Ну, Максимка-то и говорит нам: подьте-ко, говорит, с богом, молодцы, не тесните избы-то; чего, говорит, и взять-то с вас! Во-от так хозяин!.. Мы так и ушли по его слову без расчету, а его опосля как господь усчастливил-то, а? Молодца-то он этого, никак, сотен на пять нагрел… Слышал?　
— Слышу!　
— Вот как Господь платит тому, кто за малым-то не гонится, а норовит где побольше сорвать. А то што мы! Какие жильцы! Велики ли наши достатки? Ни мы разгулять, ни мы гостей привести, от коих бы на харчи хозяевам сошлось. Самое пропащее дело вязаться с голью.　
— Слушаю я тебя, Иван Парменыч, да ума набираюсь, — произнес побледневший Марк Антоныч, губы которого судорожно кривились при последних насмешливых словах Ивана Парменыча. — И то, говорю, за добра-ума уходите-ко вы от меня с богом… только напредь разочтитесь.　
— Ма-арк Антоныч! — укоризненно ответил Иван. — Неуж ты срамоту экую на себя примешь, — станешь рассчитываться с нами, а?　
— Приму, сизый! Не из тех, што даром поят, кормят вашего брата.　
— Примали уж срамоты-то! — вступилась и Степанида Ивановна. — Чего срамней как, опомнясь, Матвей-то Федорыч ввалил в избу весь-то в добре… тьфу ты, прости господи, и вымолвить-то тошно! — произнесла она, сплюнув. — Почесть, до полночи ходила за ним, подтирала да подмывала.　
— Отблагодарствовали, кажись бы, немало за энтот случай, Степанида Ивановна, — конфузливо отозвался Матвей Федорыч, тряхнув своей волнистой бородой.　
— Чем это отблагодарствовал, ну-ка? — спросила она, вскочив со скамьи, как ужаленная.　
— Плат-то, помнится, што подарил тебе, рубль семь гривен заплачен: де-е-еньги…　
— Пла-а-ат! — презрительно протянула она. — Да знатье бы, так я и близко-то вас к воротам дома не подпустила, не токмо на фатеру принять! — взвизгнула она. — Гляди-ко, какой подарок сделал, — плат: заместо половика-то постлать, так совесть возьмет! Пла-а-ат… тьфу ты, бесстыжие твои глаза! — с сердцем сплюнув, говорила она. — Мне в прошлом году Кудряшов, Сила Макарыч, за то, што я подмывала да подтирала за ним, на платье подарил, пятнадцать рублев за кусок-то дал, да серьги рублев десять, да косынку шелковую. Вот как добрые люди за беспокойство-то жертвуют, бессовестный! А то плат, — сплюнув, крикнула она. — Ты, Марко, пущал их на фатеру, ты и ходи за ними, и стряпай на них, а я им не послуга боле! — крикнула она мужу, выходя из избы и с сердцем хлопнув дверями.　
— Э-эх, дядя Матвей, дядя Матвей! — укоризненно качая головой, произнес Иван Парменыч по уходе Степаниды Ивановны. — Борода-то у тебя, как и волос у бабы, длинней ума, пра-а-аво! Экую персону да обидеть подарком в рубь семь гривен, а-а?.. Ну статочное ли это дело! И жильцы же подобрались, ай-ай!..　
— Вот чего, господа честные, скажу я вам, — прервал его Марк Антоныч, приперев отошедшую дверь и садясь на лавку. Любя мы сошлись, любя и разойдемся.　
— Известное дело, Марк Антоныч, я даже хоть сичас скажу так с радостью, потому от энтих пустых щей твоих чувствую большую для себя истому.　
— Хорошая-то еда, милый, за хорошие деньги варится!　
— Известно, это чего говорить, мы и не ропчем! Нам ведь ноне, Марк Антоныч, сказать ли тебе, какими ассигнациями плату-то отпустили?..　
— Разочтетесь, так увидим.　
— Глядеть-то будет не на што, вот ведь какая беда.　
— А-а… рваные нешто?　
— И то бы не лихое дело. Невидимки!.. Посторонний глаз ни за што их не приметит, точно будто и нет их в кармане-то, ей-богу… верь!　
— А-а-ах ты, точеная баляса! — произнес, разразившись громким смехом, рабочий со шрамом на щеке, коему и вторил и дядя Матвей, и все остальные. — Ну, Марк, протури ты его поскорее отселева, а то и без того живот-то с твоей еды надорвал, да еще со смеху-то растрясешь, так чего же будет? Одно утружденье Степаниде Ивановне.　
— Вы не глумитесь, молодцы, слышите! — остановил их Марк Антоныч, сверкнув своими серыми глазами. — Поглумиться-то я захочу, так покрепче словом-то ушибу… знай! Пустые щи живот, вишь, тебе надорвали, а ты спросил бы, стоишь ли ты еще пустых-то щей?　
— Стоим! Мы ль не молодцы, а? Одной бородой дяди Матвея всю твою избу заместо кровли застелем! — отозвался Иван Парменыч при дружном хохоте своих сотоварищей.　
— Стоишь, хе! Бородой-то одной и взяли, а боле-то нечем, видать… В чем энта твоя-то стоимость, из чего видна?　
— Из кармана.　
— Покажь, рассей сумление, и я тебе сейчас целую свинью сварю.　
— Э-эх, Степаниды-то Ивановны нет, а то бы показал ей в утешение! — произнес Иван Парменыч, слова которого снова были покрыты раскатистым хохотом его сотоварищей. — Уж поели бы щец со свининкой.　
— Иван! — строго остановил его Марк Антоныч. — Ты мне эких слов не мечи! Смотри… я крепок, смолчу до время… знай!　
— Скрепись, милый; не по сердцу слово — што дымок из трубы: вылетел и нет его, ведь ты же крепился, видя худые-то дела: ничего, Бог миловал!　
— Какие такие худые дела я видел, укажи.　
— Эх, Марк Антоныч! Не я бы говорил, не ты бы слушал. Неуж ты молоденец, — полагаешь, што наша братья платья-то да серьги дарит за подтирку? Э-эх! Да и это тоже не шибко, брат, хорошее дело— обижать нас. Уж кто мы? И людьми-то обойдены, и Богом забыты… одно слово — слезопромыватели… И нас-то это пустыми щами да съемным молочком продовольствовать! Гре-е-ех, право, грех! Ну, какой же мы расчет опосля этакого обращенья с нами дадим тебе, а? По гривне за день разве — одно.　
— Пустые-то щи ты когда ел, скажи-ко?　
— Сегодня утруждались ими, и вчера, не в укор Господу, с тех же яств голодали.　
— А раньше-то чего ты ел?　
— Раньше-то, благодаренье Богу и хозяевам, сыты были, клепать занапрасно не буду.　
— Сыт был?..　
— Доволен! Одной энтой отрыжкой, как гуслей, публику утешал… забавлялись.　
— И за энто довольство по гривне взять с тебя, а?..　
— Избави Господи обидеть! За хорошую еду мы в день по рублику с поклоном с человека кладем и сдачи не спросим!　
— А мы считаем по три рубля, Иван Парменыч, не погневи.　
— А-а-а!.. Ну, уж это будет, никак, жирнее тех щей, какими ты кормил нас, Марк Антоныч! Энто што же ты хочешь взять с нас, а? Пришли-то мы к тебе в понедельник, на другой день Покрова, а сегодня у нас галка на шесте выкрикивала тринадцатое число. Пяток поперек субботы лег, как добры-то люди говорят. Так стало быть, тринадцать дней… Энто… Энто… Што ж, по твоему счету, какую сумму тебе из кармана-то положить?　
— Сто девяносто пять рубликов!　
— Это с пятерых-то? Ничего-о-о!.. Оно хошь бы и не слыхать, так в ту же пору, — отозвался старик Матвей. — Недаром же ты похвалился, што своим-то словом крепче нашего ушибешь. Уши-и-иб! Сто девяносто пять рубликов, а? Неуж это каждый из нас наел и напил у тебя на три рубля в день, а?　
— Да я первый, как пришел к тебе, так ел ли у тебя хошь с неделю, а? — спросил, насупив брови, рабочий со шрамом на щеке.　
— А хошь бы ты и однова не ел у меня, по мне, это все равно, — спокойно отозвался Марк Антоныч, снова поднявшись со скамьи и оперевшись левой рукой о притолоку печи. — Мне только денежки подай, невидимки-то свои покажи.　
— За што же казать-то их тебе? Объяви наперво.　
— За беспокойство! Ел ты, аль не ел, — это особ статья, а мы тратились, пекли, варили, жарили, а для кого, а?　
— А чего ты пек, варил да жарил? Ты более других сам-то ел.　
— Ел, што ж из эфтого… не собакам же выкидывать.　
— А мы плати за твое удовольство?　
— Плати!　
— За то, што ты за наше здоровье скусно ел.　
— Хоша бы и за это, а все плати!.. Ты ешь не ешь, а мы на всякий раз будь наготове, запасай для тебя… Понимаешь ты этот расчет, умная голова, аль нет?.. Ты вот, может, о полночь ввалишь в избу-то, да исшо с гостями вдобавок, и закричишь: подавай всем нам есть… Должон я угодить своему жильцу, аль нет — угостить его званых, а-а?　
— Должон!..　
— А-а!.. Тут так должон!.. Стало быть, у меня завсегда должно быть все наготове. Вы вот как пристали на фатеру-то, ели не ели, а я за это время две свиньи освежевал… Они бы и теперь ходили, сердешные, да похрюкивали, а я их в жертву вашему мамону принес… А в теперешнюю пору ты свиньи-то на селе и за пятьдесят рублев не купишь, потому всякий бережет ее про свой обиход, — знаешь ты это, аль нет? А што мне за дело, ел ли ты их, аль не ел?.. Троих гусей заклал, и все это для вашего чрева; сычугов одних сколь перекупил. А масла-то разве мало извели на блины да оладьи вам, а?.. Тебе вот пустых-то щей дашь, так ты до дыр язык-то свой источишь, глумясь над нами. Подавай тебе все жирное да скусное, а платить пора придет, так вместо рублей-то одни прибауточкн мечете!.. Н-ет… Любишь есть, так люби и платить… Мы вот избу-то нажаривали для вас — дохнуть невмочь, а што за дело, спишь ты в ней, аль нет?.. Я тепло-то для тебя припасаю… Вот и плати за весь энтот расход да беспокойство. Кто-то вас, вон, мису фаянсовую хряснул, а я мису-то в городе покупал, два рубля дал за нее, и заплати!.. А энто вы во что почтете, в какую цену: ты вот спишь и ног под собой не слышишь, а я всю ночь, как шальной, стерегу вас…　
— От какой же напасти? — спросил старик Матвей.　
— От всякой!.. Мало ли какой грех может быть… Народ вы тоже со всячинкой, мастера на все руки… У тебя вот, может, деньги пропадут, свой же брат тебя обчистит, а поклеп-то на хозяина положишь… Вот и стерег…　
— А-а!.. вишь ты какой добрый! — с иронией заметил Иван Парменыч. — Ну, и счет — длинней семисотой версты[15]. А за сапоги-то, што трепал, ходивши на карауле, тоже платить тебе? — спросил он.　
— За што не след, за то не спрашиваю!.. А-а-а энто вот заплати по особице, што ты ономнясь непотребство в избе завел… Срамоты-то тоже немало было для нашего чувства. Мы с женой-то в законе живем, взирать-то на экое озорство даром не приходится…　
— За отвод-то глаз, стало быть, сколь же заплатить тебе?　
— Три рубля!..　
— А за поношенье чувства?..　
— Поношенье-то уж мы на себя примаем; наше дело такое, — около сажи ходить да пачкаться, — язвительно заметил Марк Антоныч. — Так вот теперича покажите-ко свои-то невидимки, да и подите с богом на другую фатеру, где посытней кормят… На том и разговор покончим…　
— Кваску бы вот, Марк, дал бы ты нам испить наперво, — сказал Иван Парменыч.　
— Не варили еще, голубь… Вот подайте-ко расчет, так сбегаю, куплю ведерко, куда ни шло, потрачусь, угощу с радости…　
— Ну и мужи-и-ик же ты, Марк! — протянул старик Матвей, потряхивая своей волнистой бородой. — Это по нашим бы местам если бы экой выискался, как ты, так знаешь, чего бы ему было от обчества, а-а?　
— Скажи, так узнаю…　
— Поедом бы съели, со свету бы сжили тебя за энто скопидомство.　
— А-а… гляди ж, какой обиход в ваших местах заведен! — с иронией ответил ему Марк Антоныч. — У нас энтого нет; у нас-то, милый, народ-то попросту живет, энтаких порядков не заводит!.. То-то из ваших местов и валят все больше на промысла-то: видать, с добродетели-то брюхо не пучит, а?　
— Совесть, зато, милый, не зазрит… знай…　
— А-а-а…　
— Чиста!.. — ударив себя в грудь кулаком, воскликнул дядя Матвей.　
— Гляди ж!.. Ну, известное дело, што с чистой совестью куда вольготней на свете жить; уж где же в эфтих делах нашему мужику равняться с вами. А чего ж у вас и в карманах-то так же чисто, как на совести, а-а-а? — улыбаясь спросил он.　
— Чисто… не грузно… таить правды не буду! — покраснев и замявшись, ответил ему Матвей. — Зато мы, Марк, завсегда можем перед Богом ответ держать!　
— Житье-е-е!.. как не позавидуешь вам, право! — насмешливо качая головой, заговорил Марк Антоныч. — Нет, милый, у нас народ проще живет, куды как проще супротив вашего… У нас о совести-то энтой и попеченья не кладут, потому, сказывают, што хлеб-то на деньги продают, а на совесть-то его не вешают… Ну, и точно, чего сказать, по нашим местам все грешны перед Богом, уж праведного не сыщешь… По энтому самому у нас и щи-то приправляют не молитвой, как у вас, а мясом… Так и живем вот все во грехе, полегоньку, не мотая слез на кулак, а праведных — и-и-и… не ищи лучче, в заводе нет… Так чего ж, распоясывайтесь, кажите невидимки-то ваши, и кваском угощу! — с иронией закончил он.　
В избе на минуту воцарилась глубокая тишина, прерываемая только жужжанием летающих мух. Рабочий со шрамом на щеке молча переминал пальцами правой руки табак, насыпанный на ладонь левой, и, набив им коротенькую трубочку, взял чубук в зубы и стал выбивать огонь, Иван Парменыч пристально наблюдал за вылетающими из кремня искрами, точно будто подобная процедура в первый раз происходила перед его глазами.　
Один только дядя Матвей, глубоко вздыхая, порою поглаживал свою волнистую бороду да пытливо поглядывал на двух своих молчаливых сотоварищей, молодых еще парней, по-видимому, сильно робевших перед такими авторитетами, как Иван Парменыч, рабочий со шрамом на щеке и дядя Матвей.　
— Што ж вы, молодцы, примолкли, а? — насмешливо спросил Марк Антоныч. — Надевать сапоги-то, бежать за квасом, аль нет? — улыбаясь, спросил он.　
— Уж коли сапоги надевать, так лучше по водочку! — ответил Иван Парменыч.　
— Обжечь штобы глоточку… Што ж, можно и за энтой причиной сходить, — недалеко; только уж допрежь расчет подайте, а потом с вами и не сообразишь, добры молодцы… Мы уж в энтих переделках-то бывали, стережемся оных!..　
— Бывали-таки?.. — пустив струю табачного дыма, спросил рабочий со шрамом.　
— Около вас-то потрешься — всего испробуешь! — ответил Марк Антоныч. — А вот подайте-ко мне теперича честным манером двести рубликов.　
— Двести? — прервал его рабочий со шрамом.　
— Двести! — повторил Марк Антонович. — Потом, благословясь, мы выпьем по стаканчику, да по доброму слову и на расставь пойдем.　
— А ежели мы не хочем идти, ежели нам не время, — тогды как? — спросил Иван Парменыч.　
— Выволочем…　
— Выволочешь? — переспросил он, в упор глядя на него.　
— Так точно… У нас это коротко делается: позовем старосту, кликнем народ, да коли путем со двора не пойдешь, так и за вихры полегонечку из избы выволочем! А только, молодцы, я одно скажу вам: надоело мне и бабе волочиться с вами; любя сходились, любя и разойдемся; подавайте мне деньги да и подите со Христом, — решительно заключил Марк Антоныч. — Ко мне жильцы-то почище вас просятся; от них мы настоящий доход увидим, а от эких-то, как вы, у коих и на совести, и в карманах чисто, ослобони Бог всякого.　
Иван Парменыч и рабочий со шрамом на щеке, утопавший в густых облаках табачного дыма, молча переглянулись между собой, и по лицу Иван Парменыча пробежала при этом лукаво-злобная улыбка.　
— Вот, Карп Сидорыч, и учи-и-ись, как добры-то люди наживаются, — начал Иван Парменыч. — Гляди, и году не пройдет, как у Марка новый дом вырастет, а мы-то… э-эх!.. хошь бы раз сплутовать, говорю, Бог привел, штобы добрые люди совестью не корили! А што, Марк Антоныч, коли мы тебе не дадим энтих денег, а?.. Чего будет? — спросил он, обратившись к нему.　
— Отда-а-ашь! — самоуверенно протянул тот.　
— Поглядеть вот хочу, как ты выволакивать будешь, а?　
— Смотри, парень, не скусно покажется.　
— Испробую… И пустые щи не шибко-то скусны, да ели, грабеж-то энтот, брат, тоже мы видывали. Коли бы ты грабил исшо, да в меру… ну, куда бы ни шло, а ты уж, милый, сверх оной забрался. Потакать вашему брату тоже не доводится. Выволакивай-ко! — произнес Иван Парменыч, поднимаясь с лавки и расправляя свои могучие члены.　
— Оставь, Иван! — строго остановил его Карп Сидорыч, поднимаясь с лавки.　
— С хозяевами так расставаться не гожо: любя сошлись, любя и разойдемся. Берет он двести рублев — и бери, пей наш пот… Вынимай-ко, братцы, деньги, с кого сколь след.　
— Позвольте, Карп Сидорыч! — начал было дядя Матвей.　
— Вынимай! — почти крикнул ему Карп. — Вы, названные сынки, распоясывай-ко кушаки да клади чего доводится, — повелительно обратился он к молодым парням, молча сидевшим на лавке и ухмылявшимся время от времени на выходки своих старших собратий.　
— Так-то вот лучше, милые! — ласково заговорил Марк Антоныч, когда рабочие, достав деньги, стали сводить между собой счет. — Ведь вы теперича все полагаете, што вас грабят. И… и… Боже мой, сохрани, говорю, владыко небесный каждого от энтого ремесла, — говорил он, присев на лавку и жадно оглядывая ассигнации, переходящие из рук в руки между считавшимися рабочими. — Грабить! — продолжал он. — Теперича ведь в энто время тебе за пятьдесят рублев никто свинки не продаст, потому всякий энту живность про свой обиход пасет… Ведь я, милые, по рублю за сычуг платил, — де-е-еньги… а в другое-то время их тебе на гривну пять дадут; и судите сами, где он, грабеж-то, в чем, а-а?.. Единственно убыток, если разобрать по суставам-то, убыток, одно слово…　
— Примай нашу жертву! — прервал его Карп Сидорыч, подавая ему деньги.　
— Покорнейше благодарим, што без спору, без слова, по чести отдали. И всякому теперича закажу, што вы люди… то ись… вот как перед Богом… без сумнения, — говорил совершенно растаявший Марк Антоныч.　
— Чисто? — спросил его Карп, когда он пересчитал деньги.　
— Завсегда бы подавай Бог так получать.　
— Доволен?　
— Ах, милые!.. Если бы, говорю, только не попутал меня грех дать слово Матюшке Парвову с Щ…х промыслов, што принимаю его к себе на фатеру, и не потревожил бы вас, и сумнения бы не питал. Ну, грех попутал, не гневите уж, молодцы, — говорил он, кланяясь им. — Чего ж, водочки выпьем, а-а? — спросил он заискивающим тоном.　
— Неси!.. По чести разочлись, по чести и расстанемся! — ответил ему Карп Сидорыч.　
Не прошло и полчаса времени, как на столе появилась четвертная бутыль с водкой и плотный граненый стакан уже два раза обошел собеседников. Настроение пирующих было, по-видимому, самое благодушное.　
— Ну, Марк, — начал Карп Сидорыч, когда стакан еще раз обошел круговую, — квит мы теперь, а?　
— А слава тебе Господи, други!.. — ответил заметно охмелевший Марк Антоныч.　
— Владей нашим добром. Пущай оно тебе впрок идет. Я тебе, Марк, вот чего скажу: будешь ты богат, и пошли тебе, Господи, боле… Грабь!　
— Милый, зачем энти слова, — укоризненно остановил его Марк Антоныч.　
— Молчи! — крикнул Карп Сидорыч.　
— Ну… ну… смолчу, изволь, потешу тебя, смолчу.　
— Грабь!.. Мы, Марк, какие люди по твоему соображению, а? — спросил, подсаживаясь к нему, Карп Сидорыч.　
— Какие мы люди, Марк Антоныч, по-озвольте попытать вас, ну будто на прощанье, на последях-то, по сущей правде? — спросил и Иван Парменыч, также подсаживаясь к нему с другой стороны.　
— Хорошие люди… Одно скажу всем и каждому, чистые люди, степенные, и в расчете теперича примерные люди, без спору, без свары, не токмо как другие.　
— За што же ты ограбил нас?.. Нешто мы наели у тебя на двести рублев в триднадцать-то дней, а?　
— За што вы, Марк Антоныч, иго-то это на нас наложили? — спросил и старик Матвей, также подсаживаясь к нему.　
— А-ах, други… други!.. Умные вы люди, всем и каждому скажу — умные, а нет в вас энтой точки, штоб рассчитать, как оно чего все стоит… не-ет!.. Неуж мало тревоги и беспокойства с вами-то, а-а? Да жизть ведь в ину пору проклянешь, а вы говорите — обобрал…　
— Обобрал!..　
— Милые, перекрещуся — не грешен… Вот святитель Микола, угодник божий… да пусть он разразит меня на месте, коли я грешен в эфтом.　
— Вор ты, Марк, это тебе и Микола угодник скажет.　
— Ну… молчу, пущай будет по-вашему — вор так вор.　
— Грабитель!..　
— Снесу… все снесу; говорите, чего хотите. Пущай вот разразит меня Владычица небесная, коли я вот хоть одну копейку с вас лишку взял. Пущай.　
— И копейки лишку не брал?　
— Не грешен.　
— Перекрестись!　
— Изволь, икону сниму, коли на то пошло.　
— Снимай.　
— Сниму, изволь!　
И Марк Антоныч, поднявшись на лавку, сиял висевшую на гвозде икону Николая чудотворца и, перекрестившись, приложился к ней.　
— Видали? — спросил он. — Пусть он разразит меня, многомилостивый, коли я по неправде…　
Но не успел Марк Антоныч окончить, как в избе раздался звук от веской пощечины, нанесенной ему Карпом Сидорычем. Марк Антоныч пошатнулся и упал на стол, с которого полетели на пол недопитая четвертная и стакан. В избе завязалась борьба, среди которой слышались только отрывистые, удушливые слова: «сто-о-ой», «вре-е-ешь» и т. п. Не прошло и часу после описанной сцены, как окна Марка Антоныча были выбиты вместе с рамами, двери сорваны с петель, а на улице и в самой избе кипела одна из тех ожесточенных драк, какие надолго остаются в памяти рабочих и жителей Т…я. Одного крика: «Наших бьют!» было достаточно, чтобы разъярить и крестьян, вступившихся за своих однообщественников, и разгульную толпу рабочих. Начавшись в одной избе, драка охватывала чуть не всю улицу. Среди рева и стона клочьями летели волосы, полы от рубах, полушубков и азямов. Сбежавшиеся волостные чины бросились в самый разгар свалки, разнимая разъяренную толпу. Драка затихла только к ночи, и сами же дравшиеся, за отсутствием медицинского персонала, подавали первоначальную помощь изувеченным и избитым собратьям, в числе которых оказались и Марк Антоныч, и старик Матвей Федорыч, от пышной бороды которого уцелели одни жалкие клочки.　

К концу сентября все чаще и чаще повторялись подобные сцены; все чаще и чаще в стенах двухэтажного здания Т…го волостного правления с криком и бранью толпятся призываемые для разбирательства крестьяне и рабочие в рваных рубахах и зипунах, с окровавленными головами и лицами. Задняя часть здания волостного правления, разделенная толстыми деревянными решетками на несколько камер, редкий день не наполняется арестованными за буйство и воровство рабочими и крестьянами, заключенными впредь до разбирательства дела или до производства следствия чиновником земской полиции. Но до формального следствия редко когда доходит дело.　
Только об уголовных преступлениях, которых нельзя скрыть, волость доносит по принадлежности, а все остальные　дела решаются мировою. Да и трудно поступать иначе при совершенно особенных условиях жизни крестьян этого села и временно наполняющих его приисковых рабочих. Четвертая часть последних, отдохнув день, два, идет далее, домой; большинство же, пропив весь свой заработок, живет в селе до приезда лиц, уполномоченных золотопромышленниками для найма рабочих на прииски. Дождавшись их, рабочие снова нанимаются на прииски, подписывают контракт, которым отдают свою личность в безотчетное распоряжение приисковой администрации, берут в задаток от двадцати пяти до пятидесяти рублей и получают рубаху, зипун или полушубок, чтобы прикрыть свою телесную наготу, так как многие из них буквально спускают с себя все до рубахи. Из задатка рабочий расплачивается с хозяином квартиры, если оставался ему должен, оставшуюся от расчета сумму снова пропивает и, чуть не нагой, иногда в страшный, трескучий мороз, идет в партии своих злосчастных сотоварищей на прииски.　
Нередко рабочие, пропив два, три полушубка, покупаемые ими по дороге к прииску нанявшим их доверенным, идут уже под конец пути, окутав себя с головы до ног снопами соломы, прикрепленными к телу бечевками… Оригинальная картина, которая встретится наблюдателю только в Сибири и только в быту приисковых рабочих. Узкая проселочная дорога покрыта девственным снегом, ярко сверкающим от солнечных лучей. Вверху беспредельная лазурь неба, холодная и строгая синева которого становится еще резче от белого яркого покрова, окутавшего тополя, пригорки и леса. Дорога, как змея, вьется иногда среди хмурых сосен, пихт и елей, стелющих по земле свои длинные лапообразные ветви, опушенные снегом, и по этой дороге вереницами бегут и прыгают, грея себя всевозможными телодвижениями, соломенные снопы, из которых выглядывают головы с закуржавевшими от мороза волосами и бородами и в редких случаях окутанные каким-нибудь платком или тряпкой.　
Не думайте встретить уныния и отчаяния среди этих оригинальных путешественников. Нет, уныние и отчаяние несвойственны этому народу; напротив, среди них чаще всего слышатся шуточки друг над другом, остроты над своею жизнью и положением, остроты над своими хозяевами и нанявшими их на работу доверенными. Кто-нибудь выкинет при этом курьезную шутку, — пройдется, например, колесом на руках, не хуже, если не лучше любого клоуна в цирке, и выходка его, покрытая дружным хохотом, возбуждает неудержимое веселье и вызывает залп шуток и острот.　
На пути виднеется вдали деревня, станция, где ожидает прибытия рабочих сопровождающий их до прииска доверенный, обыкновенно уезжающий вперед. При виде деревни соломенные снопы ускоряют бег; некоторые из них мчатся к околице деревни взапуски друг перед другом, и горе, если в деревне или селе есть кабак… а в каком селе или деревне по дороге к приискам нет кабака и лавок? Снопы с шумом и гамом врываются прежде всего в кабак, и тогда все забыто: снова начинается пир, ликованье, и никакая сила не остановит их… Иногда рабочие по два, по три дня пьянствуют в селе, и сколько курьезных сцен проходит в это время между рабочими, сопровождающим их доверенным и чинами земской полиции!　
Однажды подобная партия рабочих заперла в пустую холодную избу земского заседателя, вздумавшего попугать их розгами. Несчастный чуть не замерз, и только слезами и клятвами выставить своим мучителям несколько ведер вина спас себя от гибели. Обыкновенно в этих случаях и доверенные, и полиция действуют на рабочих лаской, поят их вином, покупают им шубы, сапоги, шапки, — конечно, в счет будущего заработка, — подряжают для них лошадей и везут их на тройках, минуя по дороге те села и деревни, в которых есть питейные заведения. Бывают случаи, что подобные партии рабочих положительно раскатывают по бревну дома у крестьян, чем-нибудь выведших их из терпения.　
Однажды, в обширном селе Салтоне, Кузнецкого округа, Томской губернии, партия рабочих, озлобившись на крестьян за то, что они, по просьбе сопровождающего партию доверенного, перевязали несколько человек более буйных рабочих, выбили окна, разнесли заборы, оборвали с петель двери и ворота в домах тех крестьян, которые вязали рабочих. В подобных случаях строгие действия не ведут ни к чему хорошему, потому что рабочие, привыкшие почти на каждом шагу рисковать своею жизнью, не особенно дорожат ею и пойдут на что угодно. Одно только ласковое слово да обещание купить им вина всегда водворяют среди них порядок.　
Волостные чиновники и чины земской полиции хорошо понимают, с каким народом они имеют дело, и никогда не прибегают ни к брани, ни к каким-либо крутым мерам. На брань рабочие всегда отвечают такою же бранью, а крутая мера поведет только к уголовному преступлению. Мировая — единственный исход, тем более верный, что рабочий незлоблив по своей натуре. Он воспламеняется, как фосфор, но и в то же время, когда с налившимися кровью глазами он готов броситься на обидчика и убить его, не думая о последствиях, — какое-нибудь острое словцо, шуточка парализуют его гнев и заставляют разразиться хохотом, сглаживающим　из памяти всякую обиду. Как-то странно даже видеть, что люди, за час еще с остервенением дравшиеся, вдруг, обливаясь слезами, целуются, испрашивая друг у друга прощения за удары, от которых распухли лица, затекли глаза и долго к ненастной погоде ломит грудь н бока… И не только целуются, но в порыве чувства обмениваются крестами, в знак неразрывного братства.　
— Ну, Митька, и саданул же ты меня, ч-ерт экой… а-а-ах-ха-ха-а-а!.. — раздается раскатистый голос и хохот какого-нибудь Голиафа, черты лица которого трудно разобрать среди сплошной опухоли, слившей их в бесформенную лепешку. — Думаю, издохну… О-а-ах, как саданул!..　
— У меня, брат Евсей, кулак-то што молот!　
— Мо-о-олот! — соглашается Евсей. — Ну и я, Митюха, коли под сердцевииу-то подъеду — де-е-ержись!..　
— О-о-о… бьешь?..　
— Бью!.. Здо-о-оров я на энту подхватку! — дружелюбно беседуют, вспоминая полученные друг от друга удары, друзья, бывшие за час врагами, готовыми растерзать один другого!..　
Немало происходит в это время разбирательств в волости и по другим недоразумениям, возникающим между крестьянами и рабочими, хотя в случаях начетов со стороны домохозяев на своих жильцов рабочие чаше всего поплачутся только перед своей братьей да и махнут на все рукой — дескать, «где наше не пропадало!».　
Но иногда они обращаются с жалобою в волость, впрочем, более для успокоения совести, чем в надежде достигнуть каких-нибудь результатов. С жалобой в волость идут рабочие и в случае покражи у них денег, а случаи эти повторяются постоянно и бывают крайне разнообразны. Нередко рабочий, имевший в кармане сто или полтораста рублей, опьянев до беспамятства или в порыве откровенности шепнет хозяину, где хранит свои деньги, — и наутро просыпается нищим. Бывает и так, что рабочий в пьяном виде сам отдаст их на хранение хозяину квартиры, и тот потом нагло, в глаза, отпирается от них, говорит, что никогда не брал от него никаких денег…　
— Опомнись, промой глаза-то! — говорит какой-нибудь Сидор Степанович, имеющий дом в два этажа, до тридцати лошадей и коров, и слывущий за степенного ни в чем не замеченного мужичка, усовещивая на разбирательстве какого-нибудь рабочего, стоящего перед волостными чинами в рваном полушубке и броднях. — Опомнись, говорю, Семен… О, да господи боже мой! — восклицает, разводя руками, Сидор Степаныч. — Это штоб я покусился на твою копейку, да статочное ли это дело, а?　
— Покусился! — угрюмо утверждает Семен. — Нечего руками-то разводить… вор…　
— Очнись, што ты поносные-то клички мечешь на меня!.. Опамятуйся… не топи души-то своей в грехе! Ради какой надобности я бы стал утаивать твои деньги, коли б ты в самом-то деле отдал их мне, а?　
— Известно, тебе больше надоть, вот и вся надобность…　
— Оскудел я, што ль? Аль меня мало господь усчастливил, што я на твое-то позарился?..　
— Видать, што мало.　
— О господи!.. Да я бы одной этой страмоты на себя не принял, — стоять вот здесь с тобой да судиться. Меня, слава те господи, и начальники-то все знают… Сидору Макунину от всех поклон да доброе слово, а ты-то кто? Оглянись-ка на себя; заплатами, што бисером, унизан. И это я стал бы около тебя руки свои пачкать, а-а?　
— Што ты мне заплатами-то в глаза тычешь! — весь вспыхнув, прерывает его Семен. — Моя-то заплата, может, во сто крат чище твоего кафтана, да-а!.. Я вот и званья не возьму променять ее на твое добро: она — вот заплата, да она моя, а у тебя все крадено… вор!.. Ишь, ты белками-то ворочаешь да Бога-то изо всех углов на помощь кличешь, штоб оправдать паскудство. Я тебе деньги, как честному мужику, своими руками на хранение отдал; отопрись-ка вот, скажи — не брал.　
— Не брал.　
— Ишь, совесть-то у тебя сколь легка на взъеме…　
— Не брал, истинно скажу. Пусть вот Лаврентий Митрич, почтенный человек, голова, старшой меж нами, судит нас… Не брал, и не видал, какие у тебя деньги были, — горячо говорит, воодушевляясь, и Сидор Степаныч.　
— Ты докажи, што ты отдал ему свои деньги, — вступается волостной голова, Лаврентий Дмитрич, в глубине души у которого все-таки смутно шевелится подозрение, что злосчастный Семен, стоящий перед ним в рваном полушубке, совершенно прав. — А то ты так-то придешь да скажешь, что и мне деньги отдал, а я притаил!..　
— Да нешто я собака, ваше почтение, што зря-то буду лаять на всякого?.. Ну, рассуди ты сам, пошто бы я пошел жаловаться на него напрасно, а?.. Пьян я был, не потаюсь, пьян.　
— Свет-то ты видел ли в те поры, объяви?..　
— Видел… Как ни был пьян, да все еще в разуме был, не кори… Известно, мне бедко было, ваше почтение, што робил, робил я, и потеряю свое добро; а как не потеряешь его?.. Народу-то у него много на фатере стоит и знакомого, и незнакомого… Иной, может, только и стережет, как бы кого ошарить из нашего брата да уйти не с пустыми руками… Прихожу　к нему: так и так, говорю, Сидор Степаныч, ты дому хозяин, всегда в трезвом виде, остереги меня, яви божескую милость. Вот, говорю, семьдесят три рубля, — припрячь их… И сам ему своими руками отдал. И деньги-то были бумажками все, в стареньком платочке завернуты… Он исшо и сказал мне тогда: спасибо, говорит, по крайности, от греха стережешься… Не говорил ты мне этого, а, когда деньги-то брал мои? — спросил Семен, сдвинув свои густые брови.　
— Пошто ж бы я стал запираться-то в твоих деньгах… для чего? Скажи ты мне, разумный человек, а? Семьдесят три рубля! Экое, подумаешь, богатство… а? Ну и капита-а-ал! Есть на чего глазам гореть, хе-хе!.. Ай да Сидор Макунин!.. Вот так мужи-и-ик! На старости лет до чего опустился, а! Ну, чего будешь делать, Лаврентий Митрич, суди меня, — с иронией говорит Сидор Степаныч. — Только полегче суди-то, побереги мои старые кости до другого случая: того и гляди, придет кто ни на есть да скажет, што я у него гривну затаил, затаил, взявши на хранение… Ну, и народец же вы, приискатели! Ни Богато у вас, ни совести… Это штоб я отныне кого-нибудь из вас на фатеру пустил… да лопни мои глаза!　
— Пу-устишь!.. Ты ведь энтих случаев только и ждешь, живешь ими.　
— Молю тебя богом, Семен, — скажи ты мне при его милости голове, на што мне твои деньги: на смертную рубаху, што ль, покрыться мне нечем, как умру, а-а?　
— Уж это ты лучше скажи; тебе энто дело ближай знать!　
— Я тебе вот чего, срамная душа твоя, скажу; у меня капиталу-то, может, боле пяти тыщ, знай! Одной скотинки пасется на поле — што тебе век изжить да не нажить. Да это я бы принял во внимание свою душу топить за семьдесят три рубля?　
— Твоя-то душа, брат, што пузырь, поверх всякого греха всплывает. Ишь, сколь ты правдивый человек, а? Сам же хвалишься тыщами, а на рубли позарился. Ну, не вор и ты? Э-эх, мужик, мужик! Потуда в тебе и совесть-то была, покуда карман был пуст, а деньгой-то, што волной, всякую совесть захлестывает.　
— Сидор Степаныч, — вмешивается голова, — не паскудься ты на старости лет, выбрось ты ему евоные деньги, не убудет тебя… плюнь, говорю.　
— На чего это, Лаврентий Митрич, плевать-то прикажешь?　
— Плюнь, говорю, брось ему энти семьдесят три рубля. Послушай моего ума-разума… брось.　
— Нет уж, ваше почтение, избавь.　
— Неуж срамиться-то лучше?　
— Не по планту дело ведешь. Это опосля того, кто ни придет с жалобой на меня, што я притаил деньги, и раскидывай их… Покорнейше благодарю за милость, Лаврентий Митрич… Этак-то проплюешься, милый, што опосля и сам испить захочешь, да уж негде будет. А ты веди дело до суда — ответим!　
— Захотел, штоб он отдал!.. Ему легче с душой-то расстаться, чем с рублем. А аспид, вот што… вор! Так и знай!.. Подавись ты энтими деньгами, кривая душа… Не разбогатеешь, брат, на них, не-е-ет, а на нас исшо, может, оглянется Господь, — желчно говорит Семен, оканчивая этими отрывистыми, льющимися из оскорбленной души словами свою жалобу.　
В тот же день вечерком, по дороге из Т…я, с холщовой котомкой за плечами, привязанной крест-накрест какою-нибудь старой опояской, идет несчастный Семен к семье своей, немало наголодавшейся во время его отсутствия. С часу на час ожидает семья возвращения его с заработком, надеясь хоть день, два отдохнуть от тяжелой нужды, безустанно стучавшейся с зари и до зари в их избу. Но мало радости принесет семье возвратившийся с заработка хозяин. Поплачет жена его горькими слезами, услышав незатейливую повесть похищения денег. С улыбкой недоверия покачает головой сельский староста, пришедший к Семену с требованием уплатить подать и недоимку, услышав эту же повесть. В уме его невольно мелькнет: «Вре-е — ешь, парень, видать, што пропил!». И не далее, как на следующее лето, волость законтрактует Семена в работу, засчитав полученные за него деньги в подать и недоимку, предоставляя семье его питаться и поддерживать падающее хозяйство, чем она знает.　
У опытных домохозяев, хорошо изучивших характер и наклонности рабочих, расчеты с ними не порождают никаких жалоб и недоразумений.　
— Ну, што, соколики, чай, и по домам пора, или доверенного ждать будете, а? — спросит иных рабочих, как будто невзначай, Кузьма Терентьич, от опытного глаза которого никогда не ускользнет, что средства его жильцов плохи, и если вовремя не рассчитаться с ними, то, значит, наверное потерять свою выгоду.　
— Аль уж наскучили тебе, Кузьма? — спросит иной из них.　
— И не думал скучать… Это с экими-то молодцами да скучать!.. Да вы одной прибауткой меня на год натешили, право. Ведь экие груздочки, как вы, чай, по нашей тайге только и растут.　
— Пожалуй што в другом месте не сыщешь, — хвастливо соглашается с ним рабочий.　
— Особливую бы плату положили из-под рук-то на вас поглядеть, ей-богу, — не без иронии говорит Кузьма Терентьич.　
— Э-эх, Кузьма Терентьич, уж экого хозяина, как ты, не наживешь! — восклицает кто-нибудь из них.　
— О-о! люб, што ли, вам?　
— Утешение!..　
— Ну, слава те, господи, што потрафил.　
— Утешение!.. Вот тебе верное слово!.. И напоишь, и накормишь, и теплом обогреешь, да в ту же такцию еще и похвалишь!.. Ну где же ты сыщешь экого хозяина, а-а?　
— По жильцам, сказывают, и хозяин, други! — серьезно замечает Кузьма Терентьич.　
— И это верно! Ежели теперича я вот, взядши, Ферапонт Вахрушев, живу теперича чинно, как, значит, пречестным манером, никаких от меня, стало быть, качеств хозяевам, ни другим жильцам не имеется, потому как я, если и в загуле ино время состою, то всегда тихими стопами, любовно… то должен почитать экого жильца, хозяин, а?　
— Экому жильцу первое место теперича, под божничкой.　
— Точно, уважь его.　
— И, господи!.. Да ведь экого-то человека и уважать любо.　
— Справедливо. А што я теперь, Ферапонт Вахрушев, должен полагать в своем уме про эфтого, к примеру, хозяина, как ты, Кузьма, а? Ведь ты, Кузьма, карманом-то зашибить меня можешь.　
— За што же это зашибать-то я тебя буду?..　
— Это я к слову говорю, пойми! К слову, стало быть, как бы к примеру взять.　
— Ну, слышу, слышу, понимаю.　
— Понимаешь, ну и помни! У тебя теперича и хозяйство всякое в отличку, по-купецки, и сам ты степенный человек, торгующий. Стало быть, как бы в почете. И завсегда ты теперича с нами, чинно, с добрым словом да лаской, обогреешь, напоишь, накормишь. Должен я уважать такого хозяина, а?　
— Это уж как почтешь… твое дело.　
— Нешто мы бесчувственные, а? Без понятиев люди, а? Нет, мы, Кузьма, понимаем, кто чем пахнет… Мы тоже, брат, хоша и из сыромятной кожи шиты, а насчет обхождения-то благодарим покорно, не взыщи, очень даже свободно понимаем… Другой тебе хозяин-то и весь вот он — наплевать… Он вот мне в ноги будет кланяться: иди к нему на фатеру… Он вот с меня рубь за день возьмет. Чего бы лучче, а?　
— Известно, чего же лучче…　
— А я не пойду. Я вот два рубля за день-то отдам, да знаю, кому отдам: Кузьме. Потому Кузьма людей понимает… Кузьма знает, как кого обойти, — мне и любо это. У Кузьмы вот тыщи, а у меня гроши, а все же Кузьма меня чтит, потому я Кузьме хлеб даю…　
— Известно, как бы не вы, други, мы бы и голодом насиделись.　
— И насиделся б! А мы кормим вот вашего брата, и ты вот это понимаешь, и не зазнаешься, и я вот тебя за это всегда награжу. Изволь… Ну, скажи вот, сколь мы у тебя напили и наели…　
— Ужо поглядим.　
— Погляди! Чинно все это обследуй! — говорит рабочий, идя вместе с своими товарищами за Кузьмой Терентьичем по высокой лестнице в верхний этаж, где в небольшой комнате, уставленной образами, в столе хранилась особая книга, в которую Кузьма Терентьич тщательно записывал каждый день имена и фамилии остановившихся у него на квартире рабочих и, на основании отчетов, отдаваемых ему домашними, вносил в эту книгу посуточно все, что требовали жильцы: стоимость отпускаемого им в долг вина, разбитой кем-нибудь из них посуды и т. п. Вынув из футляра свои большие, совершенно круглые очки в серебряной оправе, Кузьма Терентьич неторопливо отыскивал в книге ту или иную фамилию, высчитывал, при помощи небольших костяных счетов, причитающуюся в уплату с каждого из них сумму и мягким, дружелюбным тоном объявлял ее жильцу.　
— Без обману уж, милый: мне твоей копейки не надо, меня уж, слава Богу, наградил Господь, — набожно крестясь, говорит Кузьма Терентьич. — Есть деньги — отдай, «благодарю покорно» скажу, нет — обождем…　
— Кузьма!.. Да неуж теперича, штоб мы, пивши, евши, да не отдали б денег? Да я вот, если б и не было их, душу заложу…　
— И-и-и, полно! Есть из чего в заклад ее нести, побереги, пригодится исшо. Ты вот экие-то слова стерегись-ко ронять, милый; враг-то силен, в какой час его вымолвишь.　
— Заложу!.. В своей душе я волен.　
— Ну, ну, закладывай. Всяк своему добру хозяин.　
— Э-эх, Кузьма, Кузьма! Не деньги нам дороги, — почет. Почти ты меня, и я к тебе всей душой. Вот ты напой меня чаем, мне и любо, это-де Кузьма меня уважил, да-а! Мы тоже, милый, с норовцом люди: обласкай, облюби, и будь хошь ты из воров вор, мы за тебя лоском ляжем… Так сколь, говоришь, тебе денег-то?　
— Восемнадцать рубликов доводится по счету-то…　
— Изволь, сейчас, ужо получай.　
— Ты проверь меня, просчитай наперво. Я, может, со слепа-то и накинул на тебя, — любезно оговаривается Кузьма Терентьич.　
— И-и, копейка ль перейдет, рубль ли, — владай; за уважение кладу…　
Подолгу длятся иногда подобные объяснения между расчувствовавшимися рабочими и практичным Кузьмой Терентьичем, и нужно видеть, с какими поклонами и пожеланиями добра расстаются с ним эти люди и из года в год приворачивают не иначе, как к дому облюбованного ими хозяина.　
— А што, Кузьма Терентьич! Ведь ноне, миляга, я как будто в вине перед тобой! — говорит иной из рабочих, когда наступает время рассчитаться за хлеб и соль. — Не обессудь уж меня; маненечко я перехвастнул! — говорит он, почесывая затылок.　
— О-о, в чем бы это? — отвечает Кузьма Терентьич, как будто не догадываясь, к чему клонит речь перехвастнувший квартирант.　
— Грех попутал меня, братец: о-обчелся!..　
— О-о?　
— И как это перемахнул за препорцию, ума и посейчас не приложу. Нету ведь денег-то у меня, нечем, слышь, расплатиться-то… Верь, и берегся ведь, пуще глазу берегся. Ну, вошел в мечтание и перемахнул.　
— Экий грех-то, а-а? — качая головой, соболезнует Кузьма Терентьич.　
— Какого исшо греха тебе надо! — сокрушаясь, подтверждает рабочий. — Обождешь ли, а?　
— До коих пор уплату-то отложить тебе?　
— Уж доверенного буду ждать… Чего боле делать-то? Нечего…　
— К кому ты ноне наниматься-то хочешь? — спрашивает Кузьма Терентьич, поглаживая свою бороду.　
— Кто первый подъедет, тот и мой… Чего их разбирать-то?　
— Обождать, оно што, не в труд. Обождать можно, — с расстановкой говорит Кузьма Терентьич. — Я вот ужо, на досуге, опосля подсчитаю, сколь доводится с тебя получить-то… Только помнится мне, што ты ровно и у меня-то зарвался. Подождать я подожду, отчего не подождать, не каплет, только уж ты, говорю, сердешный, более-то не зарывайся, покрепче себя содержи, а то и тебе будет невмоготу, и мне-то накладно…　
— Уж сдержимся, не сумлевайся…　
— То-то… Я и доверенного попрошу накинуть задатку-то тебе, штоб хвостов-то за тобой не оставалось; а все же сдержись, загул-то этот брось, до добра-то он не доводит; в Писании сказано, што враг-то человеческий душу-то вином уловляет! Гулять тоже надо с толком. Погулял, отвел душу — и　очнись, проверься, сообразись с силой!.. Видишь, коли достатку мало у тебя, и скрепись. Жить во всем надо по чести. Сам ты будешь честно жить, и к тебе будет доверие. Понял?　
— Понял, милый, как не понять!.. Экое слово, как твое, ровно, слышь, в душу каплет.　
— И пущай каплет, умягчит душу-то.　
— Облегчил ты меня, Кузьма Терентьич, пошли тебе Господи…　
— Ну, и слава тебе Господи! А тем временем ведь голодом тебя тоже не оставишь: живой человек-то, могутный; зубам-то отдыху не привык, поди, давать. Ну, и поробь за кормеж-то, подсоби мне по хозяйству.　
— По-одсобнм!..　
— Дровец поруби мне. Сенца вот надоть с покосу свозить… да мало ль чего по хозяйству-то набежит. Господь-то ведь заповедал нам хлеб-то в поте лица есть, и труды он, многомилостивый, любит. Так и заповедал: ешь, говорит, хлеб твой в поте лица своего. Поэтому уж я того… Коли и подсобишь мне, скидки-то со счету не буду тебе делать. Уж это будто за снисхожденье пойдет, работа-то твоя…　
— Уж ты только обожди, а энто што-о! Чего сробим, денег не спросим, — отвечает обрадованный рабочий.　
— Ну, и оставайся с богом, живи! Я ужо сегодня скажу Степану, пущай он тебя снарядит, к делу-то приставит, — заключает Кузьма Терентьич свою поучительную речь.　
У рабочего, тяготившегося сознанием, что ему нечем расплатиться за съеденную хлеб-соль, после подобной беседы становится легко на душе. Не менее хорошо чувствует себя и Кузьма Терентьич. Деньги он все-таки получит с рабочего все до копейки; получит даже за прокорм его в то время, когда он будет у него проживать в ожидании приезда доверенного не в качестве уже квартиранта, а в качестве работника-пособника по хозяйству. Зарвавшийся и замотавшийся приисковый люд, остающийся на квартире в ожидании приезда доверенных, свозит ему сено с покосов, нарубит дров на зиму и строевого леса для построек и поделок. Все флигеля и хозяйственные пристройки Кузьмы Терентьича воздвигались их руками. Они наделают ему пошевней и дровней, обтянут колеса шинами… да чего не сделает приисковый рабочий хозяину за то, что он благодушно относится к нему, ждет за ним долг, кормит его до приезда первого доверенного.　
Унылую картину представляет Т…ь, когда пройдет период шумного разгула, придававшего ему такой празднично ликующий вид. Его можно сравнить в это время с залой, в которой только что кончился шумный пир, — гости разъехались, и усталые официанты не успели еще привести в порядок мебель, прибрать посуду, подмести в комнатах и проветрить их. Правда, на улицах села еще заметно оживление, но это уже не прежнее праздничное оживление, не слышится разгульной песни, звонкого смеха и говора. Теперь уже не попадаются на глаза щеголи, разодетые в плисовые безрукавки или поддевки, в суконные халаты, с шелковыми шалями на груди, в поярковых шляпах или в смушковых шапках на головах, — нет: и плисовые безрукавки, и поддевки, и халаты, и шляпы, и все те костюмы, за которые так дорого было заплачено, снова возвращены в те же магазины с панскими товарами, в которых они были куплены, и возвращены за какие-нибудь два, три рубля.　
Я знаю, многим покажется невероятным тот факт, что все почти магазины с панскими товарами, находящиеся на золотых приисках и в селах, стоящих на пути к приискам, редко когда пополняются новыми товарами, за исключением разве ситцев, холста, рукавиц, сапогов и т. п., а все предметы щегольства рабочих большею частью остаются по нескольку лет одни и те же, переходя из магазина в руки рабочего, а от рабочего снова в тот же магазин. Делается это очень просто. Покупает рабочий шелковую рубаху и весь франтовский костюм, платя за него неимоверно высокие цены, тем более, что иногда его нарочно подпоят в самом магазине. Ему в это время не до того, чтоб торговаться и тщательно осматривать, прочны ли и достаточно ли свежи продаваемые ему вещи: ему поскорее хочется освободиться от рвани, болтающейся на плечах, показать всему крещеному люду, что он богат, что он может, коли захочет, и в трех поддевках зараз ходить. Проходит несколько дней в самом буйном разгуле; деньги тают не по дням, а по часам. У более злополучного они исчезают в первую же ночь по приходе в село, скраденные или своим же братом рабочим, или ловким хозяином, или голубкой, опьянившей его своими ласками. День-два рабочий пьет еще, пристроившись к какой-нибудь компании; но когда уже не на что пить, он снимает с себя шелк и плис, надевает прежнюю рвань, если сохранил ее, как делал это дальновидный Дергач, и идет в магазин с панскими товарами, в котором еще за несколько дней, сознавая свое значение, как богатого покупателя, дозволял себе фамильярничать с хозяином его, а иногда и ругать его каким-нибудь крепким словцом!　
Т…ие торговцы хорошо знают, что купленные у них вещи снова возвратятся к ним, так что в сущности они и не продают их рабочим, а только дают их во временное пользование, получая с рабочих за право пощеголять в шелку, плисе и тонком сукне слишком высокую арендную плату. Период разгула миновал, а между тем магазины открываются по-прежнему, и　Иваны Матвеевичи, Кузьмы Терентьичи и Никиты Онуфриевичи терпеливо сидят в них, ожидая возврата арендованных у них вещей.　
— Здравствуйте-ка, Иван Матвеич… Все ли по здорову Бог несет тебя! — говорит, входя в магазин, подобный арендатор, почтительно снимая шапку, если только на голове есть какая-нибудь шапка, и не осмеливаясь уже протянуть так фамильярно руку, как протягивал ее несколько дней тому назад.　
— А-а! Да никак Петр, как, бишь, тебя по отцу-то? — говорит, прищурившись, Иван Матвеич, показывая вид, что забыл вошедшего и только теперь припоминает его, хотя в сущности хорошо помнит не только как величают его по отцу, но даже всю его подноготную: где он остановился на квартире, сколько прокутил денег и что и где покупал.　
— Максимыч! — с улыбкой подсказывает рабочий.　
— Ну, ну, вспомнил, вспомнил теперь! Максимыч, так есть. Вишь, ведь сколько вас тут перебывает за энто время, што памяти-то хоть шире полубочья будь, и то все-то не сохранишь в ней. Так ты неуж еще здесь? — с заметной иронией спрашивает Иван Матвеич.　
— Здесь, сам видишь, — конфузливо отвечает рабочий.　
— Да ты, ровно, уезжать собирался… Помнится, как бы говорил, што и тройку порядил до дому-то везти тебя.　
— Рядил… да вишь вот, не вырядил…　
— О-о, што ж так?　
— Стих, знать, такой подкатил.　
— А-а, вишь, грех-то какой вышел, хе… Так чего ж ты теперя, как тут, на каком, говорю, основании проживаешь?　
— А уж так, должно полагать, без основания.　
— Гляди ж, какая притча-то, а-а… Ну, да оно, чего говорить, не с тобой первым это случается, В экой сутолоке жить, как здесь, не всегда от блазни-то остережешься, — с участием говорит Иван Матвеич, покачивая головою. — Чего же, доверенного, поди, ждешь, а?　
— Поджидаю,　
— Хозяин-то кормит ли тебя?　
— Кормит пока.　
— И то слава Богу. Как не скажешь, што свет не без добрых людей. Ты ведь, ровно, у Харитона стоишь на фатере-то? Ну, Харитон — мужик исправный, совестливый, и до вашего брата теперича жалостливый… Вот она, гулянка-то, до чего, говорю, доводит, а?.. Где бы теперича, на мой ум, коли заробил деньгу, послал господь экое счастье, и пошел бы себе степенным образом домой, зажмурив бы очи от всякого соблазна, а вы, вишь, какой народец!.. До вина-то допахаетесь, прости　господи, так душу, энто, рады утопить в нем… О-ох, горе, коли ума-то в голове нет, горе! Чего это у тебя в руках-то? — как бы только теперь увидев висевшие у него на руке вещи, спрашивает Иван Матвеич.　
— Наряды-то свои принес к твоей милости, купи!.. Тебе-то они сгодятся, а уж нам, брат, видать, не струна форсить-то в них, — со вздохом отвечает рабочий.　
— А на что же их мне-то… посуди…ну, на што?　
— Все ж куда ни на есть ткнешь, поди.　
— Ох, ты господи, господи! И што вы за народ! Серце-то изболит ведь, глядя на вас, ей-богу… Это, теперича кабы при уме-то как бы жить-то надоть нашему брату, а-а? Красоваться! А мы все гневим Господа… Господь о нас печется, счастье нам шлет, а мы оное, как блудные дети, зарываем в землю… А-а-ах, не глядел бы из вас! — отвернувшись в сторону, заключает Иван Матвеич. — Кажи, не то, чего тут у тебя, посмотрю…　
Рабочий молча кладет на прилавок алую или синюю шелковую рубаху, обшитую позументом, плисовую безрукавку или поддевку, шаровары, иногда шелковую шаль или шляпу. Молча качая головой, осматривает Иван Матвеич все эти вещи к свету, по нескольку раз выворачивая и переворачивая их. Зоркий глаз его видит каждое пятно, да трудно, впрочем, и не заметить этих пятен от свиного и гусиного жира, этих дыр и висящих клочков, вырванных во время дружеских объятий или в какой-нибудь свалке.　
— Какие ведь вещи были, а! — соболезнуя, говорит как бы про себя Иван Матвеич. — Што на подбор одна к другой… Мне за безрукавку в позапрошлом году Хрисанфий Яковлич, Шушляевский доверенный, двадцать рублев давал, да наступал, что с ножом к горлу: продай! Не взял, на трех рублях разошлись, и дурак! Теперя што получилось, хе… плис-то ведь какой! Чище иного бархата, а-а-ах а-а-ах! — вздыхая и точно оплакивая безрукавку, протягивает Иван Матвеич. — Ну и люди же вы! Вам и носить экие вещи! Другому бы человеку коли экая-то вещь бы попала, так износу бы ей не было… Кабы с бережью-то да в аккурат, так рази бы сын али внучек доносил бы… А ты… Хе… хе… гляди-ка, двух недель нет, а как устряпал ее, а? Собирай свое добро да неси его со Христом домой! — сурово-соболезнующим тоном заключил Иван Матвеич.　
— Милый, куда ж мне теперя с ним, посуди!..　
— А мне-то куды ж их девать… ну, научи!　
— Все ж куда ни на есть ткнешь, говорю.　
— Чудной! Да куды ж ты ткнешь рвань-то экую? На половик разве; да и то путная баба не постелет, потому зазор возьмет от одних этих пятен. Возьми, говорит; а спроси, куда мне с ними деться — и сам не знает. Возьми!.. Ну, ладно, говорю, хорошо; снисходя будто к твоей нищей доле, возьму я всю энту рвань… Што ж, ты даром отдаешь ее мне а-а?　
— Эх, Иван Матвеич, горе-то мое…　
— Горе… хе… хе… а кто причинен в эфтом горе-то, а? скажи-ка?　
— Оно, чего говорить…　
— И молчи, и рта касательно этого не разевай!.. Горе!.. У меня всегда душа повернется, коли и увижу горе, какое Господь на человека, испытуя его, послал: или пожаром его сокрушил, скотинка выпала, на работе убился, а либо што… А разве ты можешь на творца многомилостивого хулу слать! Не давал тебе Господь счастья, а?.. Ты сам его втуне презирал, по кабакам расточил с блудницами, а?.. И ты можешь теперича говорить, что горе убило тебя. Срамник ты, вот что… Неси… я вот и глядеть-то не могу на экую мерзость… Ты, может, об эту безрукавку всякую нечисть обтирал, а тут исшо руки об нее пачкай, тьфу-у…　
— О-ох, господи… господи… — со вздохом говорит рабочий, уныло поводя глазами по сторонам.　
— Ведь вот ты принес вещи ко мне, — снова начинает после минутной паузы Иван Матвеич, — дескать, Иван Матвеич купит, выручит из нужды… А спроси тебя — на што тебе деньги, а-а?..　
— На што… — с грустной улыбкой повторяет рабочий.　
— Ну… на што?　
— Петровки теперь, што ль… аль, думаешь, я не зябну в энтом-то решете? — указав на дырявый зипун, отвечает он.　
— А ты, ровно, помнится, и тулуп покупал…　
— Покупал…　
— Где ж он у тебя, тулуп-то?　
— Где… Уж чего об энтом теперя вспоминать, чего покупал, аль не покупал, — с досадой отвечает рабочий.　
— А-а, и вспоминать, хе!.. В те поры, стало быть, полагал, что день близенек… хе… хе-е-е!.. Ведь уж, чай, поди, у тебя и робята где ни на есть водятся, а ведь сколько ты легок умом-то, погляжу… Ну, какой бы теперича завет мог ты своему детищу положить, а-а?.. О-ох, люди, люди! — со вздохом качая головой, произнес Иван Матвеич. — Неуж ты полагаешь в самом деле, што я те за экую рвань такую плату положу, што ты тулуп купишь, а-а?..　
— Хошь бы из милости-то, говорю, ты мне десять рублев дал, а там бы што ни што…　
— Де-е-е-сять?.. Не мало ль запросил, — одумайся-ко… Десять, хе-хе-е… Ну-ко, того уж, Петр Максимыч, возьми-к, время-то тебе досужее теперь, походи-ко с ним… вон хоть к Миките Онуфричу сходи, аль Кузьме Терентьичу покажь… Может, они и подороже у тебя купят, кто их знает!.. Обижать тебя не хочу, не доводится… Я-то так полагаю, што рубь, два на нищету твою еще можно пожертвовать. Ну, а они, кто ж их знает, может, и пятнадцать рублев дадут тебе: ведь в какой час придешь — не узнано, — насмешливо заключает Иван Матвеич.　
Петр Максимыч хорошо знает, что ни Кузьма Терентьич, ни Никита Онуфрич не только не дадут ему двух рублей, которые предлагает в порыве великодушия Иван Матвеич, но едва взглянут на принесенные вещи, как отошлют его без слова назад к тому, у кого он купил их… Помнется Петр Максимыч перед прилавком, не раз почешет в затылке, раздумывая о своем безвыходном положении, да и отдаст дорого купленные вещи за предложенные ему два рубля… Иной из этих продавцов или, вернее, арендаторов, и попробует поторговаться и поплакать, и если выплачет какой-нибудь четвертак, то почитает себя счастливым. Зимою все эти вещи распарываются, пятна из них выводятся и закрашиваются, насколько это возможно сделать, подшивается новая подкладка, и на будущий год в освеженном виде они снова поступают в продажу и сбываются под вечерок какому-нибудь пьяному рабочему, как самолучший товар, за ту же цену, а иногда и выше той, за какую были проданы в прошлом году. Подобные операции производятся над вещами до тех пор, пока они окончательно не превратятся в лоскутья, но и лоскутья у этих находчивых людей не пропадают даром: из лоскутьев они шьют картузы, пояса, украшая их медными безделушками; кисеты под табак, обшивая последние бисером, золотыми и серебряными блестками, и снова продают их по дорогой цене щеголеватым рабочим.　
Однажды под вечер в магазин Ивана Матвеича вошел знакомый нам Евсей Макарыч, тот самый мужик, который с такой осмотрительностью оглядывал покупаемый им белый азям и ни за что не хотел покупать в гостинцы жене шали и платка. Иван Матвеич собирался уже запирать магазин и, сидя в углу его, дочитывал только житие св. Феодоры. Он до того был углублен в назидательное чтение странствий ее по аду, что в первое время и не заметил вошедшего Евсея Макарыча, державшего в руках белый азям с расшитыми шелком полами…　
— Што скажешь, добрый молодец? — спросил он, когда тень Евсея заслонила ему свет, проникавший только через дверь лавки, и, закрыв книгу и сняв очки, он пристально посмотрел на вошедшего. — А-а, да, никак, старый знакомый? — радостно произнес он. — Евсей Макарыч, так што ли, а-а? — спросил он.　
— Доброго здоровья, Иван Матвеич, здравствуй-ко, твоя милость! — ответил тот, кланяясь.　
— Спасибо, спасибо… Садись-ко, посиди, — приветливо пригласил его Иван Матвеич, видимо обрадовавшийся случаю побеседовать.　
— Постоим…　
— Присядь, присядь, чего стоять-то?.. Уж время-то вверх расти пошло, теперь уж книзу пришла пора клониться, к земле; сади-ись!.. Ты чего, уж из дома это вернулся, а?..　
— Вернулся… захотел! — грустно ответил ему, махнув рукой, Евсей Макарыч.　
— Неуж здесь все болтался?　
— Молчи уж, не надрывай! — ответил Евсей Макарыч, в каком-то изнеможении опускаясь на скамью. — Пенять к тебе, брат, пришел, благодарствовать! — грустно произнес он.　
— За што же бы это?　
— За смущенье твое…　
— О-о!..　
— Э-эх, Иван Матвеич! Надел ты на меня долю… н-ну, милый… Коли снесу, слава тебе Господи, а коли нет, пущай на твоей душе энтот грех лежит… Пущай! — отрывисто говорил Евсей Макарыч, махая руками и качая головой в такт произносимых им слов. В голосе его слышались слезы, накипевшие от тяжелой душевной истомы.　
С иронической усмешкой на губах смотрел на него Иван Матвеич и слушал.　
— С твоей, милый, чарочки словно кол проглотил, словно, говорю, ума рехнулся, — продолжал Евсей Макарыч. — Молил я тебя тогды: пусти ты меня, не трожь, не вводи в расход… Ну, не слушал ты меня. Силком мне товару своего навалил. На, на, вот теперь погляди-ко на меня…　
— Гляжу…　
— Видишь ли теперя, каков я есть?　
— Вижу: каков был остолоп, таков и остался.　
— Ругай, ругай меня, милый. Стою я энтого, стою! Ну только одно помни: не одна, может, слеза моя на твою душу канет. Терпи ее… Энта слеза, сердешный, словно в котле выкипела, горю-ю-ючая…　
— Ты, помнится, и в те-то поры пришел, свету белого не видавши; неуж и досель исшо полугар-то из тебя слезы гонит? — насмешливо спросил Иван Макарыч.　
— Горе их гонит…　
— О-о! бутылочное…　
— Мученское… сердешное… сгинул я. Н-ну… Божья, знать, на то воля, — произнес Евсей. — Иван Матвеич, скажи мне, вымолви по душе, есть у тебя Бог? — неожиданно спросил он.　
— На што это тебе понадобилось?　
— Скажи, не натрудит ведь одно-то слово языка.　
— Глупый! Всякая тварь и та Бога признает, так неуж я бы насмелился, а-а?　
— Веришь в Бога — выручи! — И Евсей Макарыч при последнем слове повалился, как сноп, в ноги Ивана Матвеича и заплакал. — Выручи, сердешный! — всхлипывая и колотясь лбом о грязный пол лавки, шептал он. — Сгинул я, сгинул!..　
Сурово нахмурив брови, Иван Матвеич с минуту стоял в какой-то нерешительности, молча глядя на Евсея Макарыча, неподвижно лежавшего на полу у ног его. Наконец, покачав головой, он вздохнул.　
— Встань! — произнес он и, нагнувшись, приподнял Евсея, лицо которого было омочено слезами.　
— О-ох, Господи, Господи! — произнес Иван Матвеич. — Ну, не мука ли, говорю, глядеть-то на вас, а? — тихо заговорил он, обратившись к Евсею, снова опустившемуся в изнеможении на скамью. — Неуж, ты думаешь, не надрывается сердце, глядя, как томит вас бутылошное-то горе, а?.. «Выручи»… Ну, из какой напасти выручать-то тебя, обскажи хоть толком.　
— Решился ведь я всего, чего ни заробил.　
— Решился-таки, а? А кому я говорил: «Отдай мне деньги, сохраню», а? Так не-ет, куда тебе, — бахвалиться-то стал в те поры, што и не слушал бы… Вот те и учен, да вышло — не выучен. И просвистался, беспутная голова.　
— Стянули, милый; не кори напрасно-то!　
— Кто ж?　
— И сумненья не знаю, на кого класть, как перед Богом скажу тебе, и не приму греха на душу, кого бы клепать.　
— Свет-то божий не в овчинку ли казался тебе в энти дни, скажи-ко наперво.　
— Не в овчинку; видит Бог, всю меру его видел… Стянули, милый, не судачь. Как ты обронишь, а либо што, коли бумажки-то в воротник азяма были зашиты у меня? Как, стало быть, рассчитался тогда я с тобой-то, домой пришедши сейчас же, милый, зашил их, своими руками зашил, остальные-то бумажки. Оно, точно, грешен… Суди меня, творец небесный, судом своим праведным… Суди! Погулял два денька… Ну, очнулся… Изболело, милый, сердце о доме… Пойду, думаю… Хватился за воротник-то азяма, — цел, зашит, как был мной зашит, так и есть.　
— Зашит?　
— Стежка в стежку, словно вот сам иглой ковырял. Так бы и ушел, слышь, полагая, што все деньги в целости домой несу.　
— А-а-а!　
— Верь! Ну, рассчитался это за фатеру, как следует, все это степенно, и не хвати у меня, слышь, семи гривен додать… Дай, думаю, разменяю… Путинкой-то пойду, в ино время, может, и занадобится копейка, так уж не стать вынимать их в то время… И распорол воротник-то… И што ж, милый, гляжу? И бумажка-то тут лежит, в кою деньги-то завернуты были…　
— Хе… в воротнике? На том же месте, куда ты клал?　
— На самом том месте, тут же, где клал и запошил ее.　
— Иску-у-у-усно!　
— Модель, как есть, братец, модель!.. Ну, вынул я эту бумажку, разворачиваю.　
— Пусто?　
— И век, ровно, не клал.　
— Ай, ай… Ну, это, брат, во-о-р… видать, што вор!..　
— Вор, вор… Какого тебе еще надо вора-то? Сыщика экого…　
— На кого ж полагаешь? Кто ж ж бы это, а?　
— На кого? Нешто он метку оставил, где искать его.　
Ну, на кого ты сумленье покладешь, посуди! Вишь, ведь народу-то сколь везде! И то исшо посуди, ведь я и азяма-то с себя не снимал: дневал и ночевал в нем, как перед Богом говорю тебе… Суди ж теперь мое-то дело по-божески. Суди!.. Што я теперь поделаю? Куда я, милый! Семья ведь у меня, четверо… што ни мал-мала мене… Хозяйство… Баба-то за лето убивалась, убивалась, всю, поди, надежду поклала — вернусь, какая недостача в хозяйстве — оправим ее. Оглянется Господь, прозимуем-то без горя… А што я теперь, куда? А-ах, Господи, Господи! — всхлопнув руками, произнес он, и из глаз его покатились слезы. — Иван Матвеич, оглянись ты на меня, выручи… И Господь тебе пошлет, со сторицей, может, пошлет! — заключил Евсей, снова падая ему в ноги.　
— Э-эх ты, болезный, а? Да чем же я те выручу? — как будто дрогнувшим несколько голосом спросил Иван Матвеич, снова приподнимая его.　
— Купи! — шепотом ответил ему совсем почти разбитый Евсей Макарыч, показав на азям, лежавший на скамье. — Дай ты мне четвертную бумажку за него; дай, милый, взыщет тебя Господь…　
— Четвертную, говоришь?　
— Ну… не на прогул прошу, не на прогул мне, сердешный… Слезу утереть по крайности. Я приду, подушку-то хоть очищу, а там и оглянется, может, Господь… справлюсь….　
— Экое дело-то, хе… Жаль мне тебя, и очень это даже прискорбно… ну, не судачь, не могу…　
— Бога-то ради…　
— Стеречься надо было, опять и скажу тебе… Где вот утебя шаль-то, што бабе-то своей купил, а?　
— О-ох, не вспоминай, слышь, — с болью в голосе ответил Евсей Макарыч, не глядя на него.　
— Не вспоминать!.. Вот, может, Господь-то за это и карает вашего брата, што бабу, с которой тебя Бог обсоюзил, которая, может, и денно, и нощно о твоем добре радеет, да о детищах, спину-то, говорю, без устали гнет… так ты не хошь почтить… Куды-ы-де, на што ей шаль да плат!.. Таковская, штоб горб-то гнуть без просвета да в дерьме ходить, из-под коего, может, все родимые пятна сквозят! А шкуре какой-нибудь, прости господи, так шаль пожертвовал, кою бабе своей уготовал, и то с моих слов… Чинно это, а? — строго спросил его Иван Матвеич.　
— Бей меня… бей… легче, говорю, будет.　
— Бей!.. Эко утешенье какое, — бей!.. А теперя вот плачешь, в ногах ползаешь… выручай вот тебя… Я вот посторонний человек, всего другой раз тебя и вижу, да иди вот к тебе на выручку, а за што, а? За то, што он вот тут проклажался с какой-то шкурой да шары свои вином наливал, а? Чудно, право чудно… Нет, милый, чего говорят, сеют, то и жнут… Не судачь.　
— Иван Матвеич…　
— Ну, я Иван Матвеич. Чего ж тебе надо от меня? Нешто не слыхал, чего я сказал тебе, а? Для чего ты в тот же день не ушел отселева, коли бы ежели у тебя сердце-то о доме болело? А еще попрощался со всеми, как и путный какой… Для чего не отдал деньги мне на сохрану, коли я тебя остерегал тогда единственно по доброте своего сердца, а-а?　
— А-а-ах ты боже мой… Господи… Да кабы знатье, говорю…　
— А… а… тут так и «кабы знатье, говорю», а? Ну, вот и учись, вот и наука, штоб слушать добрых людей, и свисти теперь, коли хвалился, што умешь свистать-то… хе-хе… Чу-у-удак, право, чудак!.. А гляди, тоже я ж вот и виноват перед ним стал. Он вот еще и с песнями ко мне ввалился, посулил свою слезу на мою душу пролить, што я ему в те поры единственно по доброхотству рюмочку, другую поднес. Остолоп ты, остолоп, одно тебе и званье от меня!.. Помогай им… выручай их… хе!.. Гляди, какие крестные детки нашлись!.. Да где вы и родитесь-то экие? Поглядеть бы хошь на те места да подивиться, право… Картину бы хошь списать, в каком это урочище экие болваны на свет происходят, право… Четыре рубля дам, бери… и то уже по снисхожденью… ну, будто сердце изныло…　
— Четыре! — тоскливо повторил Евсей Макарыч.　
— И то уж по доброте своего сердца, говорю, понимай!　
— Сердешный… куда ж я с ними… Чего они мне?　
— Уж это твое дело, куда хошь, туда и девай их.　
— О-ох, господи, господи!..　
— На-ко, получай! — произнес Иван Матвеич, подавая ему четыре рублевые ассигнации. — И чувствуй… моли, говорю, Бога, што на меня напал, што я не в других, што душа-то, говорю, у меня, как воск… А другой бы те за одно твое похвальство да пени энти взашей бы наклал заместо помочи… Помни!..　
Евсея Макарыча как будто пошатывало, когда он вышел из магазина Ивана Матвеича и пошел вдоль улицы. В воздухе было холодно, Он шел в одном своем ветхом азяме, в воротнике которого прежде хранился скраденный у него заработок. На село надвинулись уже густые сумерки, в окнах домов мелькали огни и тени, которых нельзя было различить. Сумерки не дозволяли видеть выражения лица Евсея Макарыча. Пройдя улицу, он свернул направо в переулок, и, подойдя к дому, в котором стоял на квартире, присел, обхватив голову руками, на бревно, лежавшее у забора. Сумерки давно сменились темною, непроглядною осеннею ночью. На дворе дома давно все стихло, как стихло все и на селе, только изредка долетал откуда-нибудь лай собак или слышался скрип калитки, растворенной возвратившимся домой запоздавшим гулякой, а Евсей Макарыч продолжал сидеть на бревне, не чувствуя, по-видимому, ни усталости, ни резкого ночного холода.　
Наутро хозяин дома, у которого квартировал он, нисколько не беспокоясь о том, что жилец его не пришел ужинать и ночевать, вошел в стайку, чтобы выгнать коров и лошадей на водопой, и, случайно заглянув за угол ее, вздрогнул и отшатнулся… И было от чего отшатнуться: на опояске, прикрепленной одним концом к верхнему бревну угла, висел труп злосчастного Евсея Макарыча.　
При осмотре тела его волостными чинами в кармане его шаровар нашли четыре рубля и бумажку, в которой был завернут скраденный у него заработок; дошли ли хоть эти четыре рубля до семьи его, я не знаю.　

С первых чисел октября в Т…ь начинают наезжать доверенные от золотоприискателей лица для наемки рабочих. С приездом доверенных и по мере найма ими рабочих Т…ь быстро начинает пустеть, так как прямой интерес доверенных вынуждает их формировать поскорее партии из нанятых ими рабочих и отправлять эти партии на прииски. Каждый доверенный, кроме определенного ему дарованья, получает еще от золотоприискателя по рублю за каждого нанятого и доставленного им на прииск рабочего, и платит за каждого бежавшего из партии рабочего пять рублей штрафу; кроме того, вся сумма, какую он выдал в задаток бежавшему, ставится на счет доверенного. В доверенные для найма рабочих приисковая администрация выбирает людей опытных, хорошо знакомых с условиями крестьянской жизни. Подобные люди среди приисковых служащих вырабатываются годами, и ими так же дорожат, как опытным управляющим прииска, от распорядительности которого и знания дела зависит все благосостояние золотоприискателя. Большинство рабочих состоит из людей, которые, раз попав на прииски и втянувшись в эту безотрадную жизнь, в силу большею частью постоянных неоплатных долгов своим хозяевам, влачат эту жизнь уже до гробовой доски или пока не останутся ни на что не пригодными калеками, и тогда из милости проживают уже на приисках или пропитываются подаянием, скитаясь по городам и селам. Иногда рабочему удается выпутаться из долгов одному хозяину, и тогда уже по выбору они нанимаются к другому, у которого рассчитывают на более лучшее житье или заработок. Большинство этих рабочих состоит из ссыльнопоселенцев, людей бездомных, у которых нет связующей нити с крестьянскими общинами, к которым они приписаны. Много подобных рабочих и из крестьян, разорившихся от каких-нибудь несчастных случайностей. Годами скитаясь по приискам, они утрачивают всякую возможность восстановить свое хозяйство, и наконец теряют всякую охоту к оседлой жизни. Она становится для них даже невыносимой. Среди сибирских крестьян человека, ушедшего на приисковые работы, не без основания считают погибшим человеком. Самая среда рабочих, в которую он попадает, действует на него в большинстве случаев растлевающим образом. Подобных крестьян, так же как и поселенцев, можно смело сравнить с отрезанными от их общества ломтями. Они по нескольку лет не показываются в свою родную деревню или село, предоставляя приисковой администрации высылать в волость деньги, следуемые с них в подать и мирские повинности, и получать паспорта. Жены подобных рабочих, если у них есть жены, иногда вместе с ними скитаются по приискам, вступая в артели рабочих для исполнения женских работ или в прислуги к членам администрации. Говорить ли, как разрушительно действует на этих несчастных обстановка приисковой, или, как говорят в Сибири, «таежной» жизни. Они впадают в самый крайний разврат, пропивая вместе с мужьями иногда весьма крупные средства, приобретаемые подобным путем, и чаще всего кончают свою жизнь самым трагическим образом от рук своих же бесчисленных поклонников. Не менее печальна жизнь и тех женщин, мужья которых скитаются по приискам иногда по нескольку лет, не давая о себе никакой вести. Они мыкаются в работницах, вынося всю безотрадность вдовьего житья, пропитывая детей единственно своим трудом. Иногда в волость вместе с просроченным паспортом придет письмо и на ее имя от дражайшего супруга со вложением десяти, много пятнадцати рублей на нужды семьи и с вестью, что он жив и здоров. И снова пройдет после того год, два томительной неизвестности о судьбе ушедшего. Иногда, возвратившись после долгой разлуки, супруг встречает в семье своей прирост, и, махнув на все окружающее его рукой, снова уходит на прииски, и весть о нем получается уже из какого-нибудь острога, а иногда он так и пропадает без вести, падая или жертвой убийства, или погибая от обвала в шахте, или от тифа. Много подобных безотрадных рассказов об участи крестьян, ушедших в заработок на прииски, можно услышать в каждом сибирском селении и деревне. «Да так и замотался!» — заканчивают обыкновенно крестьяне, повествуя о каком-нибудь Иване или Сидоре, изба которого стоит с заколоченными наглухо окнами, накренившись набок, точно с тоски о своем владельце. Если путнику, объезжающему сибирские деревни и села, попадаются подобные дома, то это непременно дома крестьян, замотавшихся на приисках. С этим-то замотавшимся бездомным людом и приводится иметь дело лицам, доверенным от золотоприискателей для наемки рабочих. Понятно, что опытный доверенный, занимающийся десятки лет наемкой рабочих, встречаясь чуть не каждый год все с одними и теми же лицами, отлично знает все нравственные достоинства их и недостатки. Несмотря на самые дурные условия жизни для рабочих, существующие на каком-нибудь прииске, ловкий и умный доверенный все-таки сумеет залучить рабочих к себе, залучить даже из тех людей, которые налагали заклятья на себя — не заглядывать иа этот прииск.　
— Эх, Иван, или как, бишь, тебя поп-то впервые в купели обругал? — говорит добродушно заигрывающим голосом подобный доверенный какому-нибудь рабочему, физическая сила которого и смышленность, развитая долговременным пребыванием на приисках, вынуждает его дорожить приобретением подобного человека. — Ну, чего ты к нам-то не идешь, чего ты кобенишься, у других-то разве лучше порядки-то, а?　
— По сказкам-то выходит кабы не в пример наглядней, ваше почтение, Петр Федорыч!　
— По сказкам… по сказкам, — говорит доверенный, слегка передразнивая манеру выражений рабочего, — кто это сказки-то тебе сказывает, скажи-ка!　
— Вестимо, кому же их сказывать, как не нашей же братье, рабочим.　
— И ты веришь этому?　
— А для ча бы и веры не дать, Петр Федорыч? Ворон ворону глаз не выклюнет. Рабочий своего брата зря на пустом слове не станет проводить. Уж на ваших-то порядках, не во гнев твоей милости сказать, благодарим покорно!.. Ешь-то солоно, только запить окромя слезы нечем. Уж хуже-то, чай, нигде не будет, так полагаем, а уж к вашей милости при всем бы нашем радении никак не могим, увольте!..　
— Слушай, Иван, так, што ли, я зову-то тебя, — ты Иван?　
— Оно будто бы, ваша милость, и не совсем Иван, вить, запамятовали… Митрием кличемся боле-то, ну, да то ж, коли угодно, так для вашей милости и Иваном побудем: для нас это все единственно! — с лукавой иронией отзывается рабочий.　
— Так уж не пойдешь ко мне, а-а?　
— Не утруждайтесь, Петр Федорыч, не могим!　
— Гм… жаль, брат, жаль! Таких работников, как ты, из тысячи один выдается, — жаль, откровенно говорю тебе! Ну, не идешь, так как знаешь, дело это твое — ты вольный казак, насильно мил никому не будешь. А жаль, жаль — я тебя метил еще и старостой в партию назначить. Ну, ничего не поделаешь! — с грустью говорил Петр Федорыч, похаживая по комнате. — Водку-то пьешь?　
— Потребляем-с! Хе… От чего иного, а от энтой прорвы-то никуды не убежишь.　
— Ну, по крайности, выпей напоследок-то, недаром будто разговаривали, — хоть язык смочи!　
— Выпить — оно што ж? Выпить мы от вашей милости завсегда готовы! — самодовольно улыбаясь, отвечает рабочий, заранее обтирая от удовольствия усы и бороду.　
Петр Федорыч с самым радушным видом выносит несговорчивому рабочему стакан вина и какой-нибудь крендель. Осенив грудь крестным знамением, Дмитрий, готовый для удовольствия доверенного побыть Иваном, принимает из рук его стакан и, пожелав ему всякого благополучия, неторопливо опоражнивает его и закусывает кренделем.　
— Оно што сказать, ваше почтенье, Петр Федорыч, — начинает Дмитрий, проглотив последний кусок кренделя и заметно впадая в более уступчивый тон: житье-то нашему брату везде не сласть! Энтаких порядков никак исшо и в заводе нет, штобы касательно нашего брата попечение иметь. Ну, уж только супротив вашего хозяина не взыщется иного — избави, говорю, Господи! Для вашей бы милости, Петр Федорыч, рубаху бы снять готов, потому как вы завсегда к нам наипаче, говорю, милостивы, и то ись вот разорваться бы готов! Ну, только увольте, как перед Господом Богом говорю, не могим к вашему хозяину идти — потому свыше сил!..　
— Ну, не можешь, так чего же и разговаривать — как знаешь, дело-то это твое!.. — соглашается с ним доверенный.　
— То-ись вот… а-ах, Господи! Душу бы, говорю, выложил для вашей милости, ну, взявши хозяина вашего в пример, не могу… увольте!..　
— Иди, иди с богом, делать нечего!　
— С радостью бы и в огонь бы, и в воду. — Н-ну не струна! — с глубоким вздохом, всхлопывая себя руками по бедрам, говорит рабочий. Жизть-то ведь на вашем промысле, ах ты Боже мой, как подумаешь, а? Н-ну, пошли Господи вашему хозяину! А што, Петр Федорыч, не во гнев спрошу, не пожалуете ли исшо из милости стаканчик, потому как мы отощали маненько напоследках-то, стосковался будто по прорве-то энтой! — с заискивающей улыбкой заканчивает он. — Уж ну напоследках-то будто снизойдите!　
— Изволь, отчего же, выпей!　
— Так-то уж мне горько, што для экого-то барина, как ваша милость, одолжения-то сделать не могим! — оговаривается Дмитрий все более и более уступчивым тоном, принимая вновь налитый водкою стакан. — Н-ну, чего доспешь, пошли вам Господи, Петр Федорович, за ваше добро! — говорит он, так же неторопливо опоражнивая стакан и возвращая его. — Уж так-то, говорю, сердце-то мое радеет к вам. А-ах ты, напасть, разорвался бы.　
— Не разрывайся-ко, не от чего, а иди лучше ко мне, будешь доволен, о-ой, иди! И… не забуду…　
— Знаем, што уж ваша милость не забудете!　
— Ну, так за чем же дело-то стало, по рукам, а?　
— За чем… хе… иди… энто, стало быть, Петр Федорыч, сызнова цельный год слезой прорехи в кармане зашивать, а?　
— В другом-то месте, думаешь, покрепче ниток дадут тебе, а-а?　
— Оно што сказать! Известно, у приискателев других ниток про нашего брата в запасе не держат, да все ж… — говорит он, с нерешительностью почесывая в затылке, — а-ах ты, злочесть какая. Н-ну! Давай, не то, исшо стаканчик, Петр Федорыч! — решительным тоном говорит он.　
— А пойдешь ко мне в наем, а?　
— Попотчуй, а-ах ты, напасть, а? Ведь уж как заклинался я, скажу тебе, Петр Федорыч! — говорит Дмитрий, опорожнив третий стакан и впадая окончательно уже в добродушно-откровенный тон, — как заклинался, страсть тебе вымолвить, штобы это к твоему хозяину итти? Разрази… Ну, подбил ты меня этой прорвой-то! Э-эх, Петр Федорыч, да что тут, — говорит он, махая рукой, — сколь ни говори, одно только путное слово и молвишь: давай задаток!　
— Давно бы вот так-то, Митрий! — говорит видимо обрадованный Петр Федорыч.　
— Тебе, конешно, Петр Федорыч, один антирес— нанять бы человека! А мне-то каково, а? Ведь я жизнь продаю а? Ты што-о? Ты — барин добрый, завсегда скажу, радетельный, для тебя я теперича рубаху сниму, верь, сниму, только уж и ты меня не гневи… семьдесят рублев мне без слова!..　
— Изволь, — дам!　
— И штобы шубу мне, это ты первым делом купи!　
— Купим и шубу!　
— И в контрахт я тебе впишусь— што я вот, Митрий Петров Докучаев, о-отдаюсь тебе в работу, без отдыху, ну, милый, только блюди…　
— Чего блюсти-то?　
— Соблюдай, говорю, што коли ежели Митрий Петров наипаче чего заленится, альбо што — дери, и дышать ему не давай, как, стало быть, пробному мошеннику, но штобы насчитывать, штрафы класть — избави тебя Господи! Блюди! Ведь с меня, милый, одних энтих штрафных у вас более сотни рублев из расчета выдернули! Нешто это порядок, штобы за каждое слово пять рублев брать, а? Я, может, слово с сердцов скажу, а ты и пиши его в лепорт, обижай человека пятирублевкой, а? Не-е-ет! Ты рабочего человека блюди, ты к его копейке не касайся ни под каким видом. За леность дери, хошь спи, говорю, на шкуре-то, толста — сдюжит. Но к копейке — избави тебя Господи касаться! Понял этот мой завет?..　
— Понял.　
— Так и пиши, а теперь, стало быть, ты мне господин, я те слуга, а допрежь только задаток, брат, выложь! Э-эх, Петр Федорыч, продолжает Дмитрий, пересчитывая данные ему деньги. — Уж надоть бы с тобой исшо стаканчик, будто для почину, а? Дашь, што ль?　
— Вот ты и напьешься, Дмитрий, и пойдешь курить, и задаток весь спустишь с рук, — оговаривается доверенный.　
— Спать уйду, не трожь ты меня энтим словом.　
— Ну, смотри же.　
— И только ты крикни: «Митрий, в дорогу!» — сейчас, как встрепанный, выскочу, ей-богу! Э-эх, Петр Федорыч, уж ты, миляга, ведь знаешь меня… ра-а-аботник я, у-у, ух! Разнесу, де-е-ержись только!..　
— Работник-то, работник — чего говорить!　
— Ну, и все тут слово, а теперь я, братец, на воле, теперь ты меня не обижай! Стаканчик-то, милый, исшо впору мне будет — налей.　
Дмитрий еще выпивает стакан и, окончательно расчувствовавшийся, доверяет по безграмотности подписать за　себя контракт, который ему даже и не читается. Деньги, полученные в задаток, исчезают из его рук в первые же дни, и, сумрачный, как туча, он идет в партии на прииски, где, конечно, выговоренный им завет не касаться к заработанной копейке остается без исполнения.　
На обширном дворе Кузьмы Терентьича, на улице, около дома его и флигеля, в котором помещался ренсковый погреб, теснилась партия рабочих, готовых к отправке; за плечами их на опоясках, перекинутых крест-накрест, болтались холщовые мешки; у иных весь походный багаж заключался в каком-нибудь узелке с караваем хлеба да десятком-двумя вареных яиц. Из окон соседних домов с любопытством выглядывали женские и детские головы; у ворот стояли Т…ие мужички, вышедшие проводить своих тароватых гостей. Партия рабочих теснилась около дома Кузьмы Терентьича в ожидании поверки доверенного, все ли нанятые им люди налицо.　
На одной из ступенек крылечка дома Кузьмы Терентьича сидели Дергач, Изот и еще несколько человек рабочих; кто бы взглянул теперь на Дергача, тот не поверил бы, что это тот самый щеголеватый князь, хвастливо кидавший несколько дней тому назад пригоршни денег. Он был в старом зипуне, в войлочной шляпе, и только бродни на ногах его отличались свежестью.　
— Энто што-о!.. — говорил он, надвинув шляпу на глаза и почесывая правою рукою затылок. — Энто исшо в меру куражится, энто исшо што за кураж: час, другой подождать его? Нет, брат, другой из ихнего брата дрыхнет себе до полсуток, почесть, а ты стой на ногах ни свет ни заря, да выжидай его. А энтот што-о!.. энтот смиренный…　
— Нешто ты знаешь его?.. — прервал его один из молодых рабочих, стоявший у крылечка, опершись на лавку.　
— Ты спросил бы лучше, кого и чего я не знаю, обстоятельней бы было!.. — продолжал он, — я знаю с коих еще пор, когда его впервые в контору-то привезли, почесть, еще мальчиком: на моих глазах он все должности происходил. Ну, теперь, вишь, из посконного-то ряду в доверенные вылез… чин тоже не малый…　
— И доходный?　
— И… и… доходу им от нашего брата… знай загребай… на то и должность эта, штобы рука длинней меры росла… уж коли ты увидишь человека, у коего, к примеру, рука как грабля, так уж и знай: што али он управляющим на промыслах был, али доверенным, заключил Дергач, сдвигая шапку на затылок. — Эх-ма-а! — протянул он. — Вот уж на пятый десяток перекатил, братцы… Тридцать годков без удержу таежные-то　тропы топчу… Ну, не видывал еще среди служащих подходящего человека, штобы теперича сказать можно было: дай ему Господи добро здоровье. Не видывал!.. Баклан!.. — неожиданно крикнул он. — Э! Баклуха! — повторил он.　
— О-о-о!.. — отозвался стоявший у ворот пожилой уже рабочий с мясистым наростом на шее, отчего голова его казалась несколько склоненной на сторону.　
— Подь сюда, присядь, чего у Кузьмы ворота-то заместо столба подпирать? Вот, братцы, ровесник, почесть, вместе мы с ним впервые на работу эту пошли, да вот сызнова вместе угодили, видать, уж в последний!　
— Не зарекайся!.. — отозвались слушатели.　
— В жисть свою на себя зароков не клал и класть не буду, знай!.. Как ты можешь, немощный человек, зароком утруждать свою совесть, што вот-де этого, аль того не сделаю?.. Коли я не знаю, чего со мной завтра будет аль што, а? А только уж годы, други, идут!.. И тот же Дергач, да не тот уж становлюсь, чую!.. Э-эх, не тот!.. Энто кто бы на меня посмотрел годков двадцать назад, а-а?.. И… и был конь, ну, изъезжен!.. — с какою-то грустью в голосе произнес он. — Изъезжен! — повторил он, тряхнув головой, отчего шапка снова подалась на затылок. — Энто теперь в ину пору подумаешь: што есть человек?.. брение, истинно!.. Это в Писании сказано. Спервоначалу-то это, с молодых-то годов, прибыток льстил, рвался бывало ведь из кожи, штобы тебе теперича лишний рубь в карман залучить; а не было во мне энтой струны, други, штобы к хозяйству приручиться.　
— Да ты откелева, Дергач, родом-то будешь? — спросил его один из слушателей.　
— Отсюда, брат, не видать, далеко!..　
— Дом где есть, што ль?　
— Был бы, как бы захотел, может, почище, чем у Кузьмы… да-а, был бы… Н-ну, не тянет. И штой-то я за человек, други, в понятие взять не могу. Верь… Сколь этих денег, што воды, между пальцев просочилось, страсть!.. В ину пору даже тоска изнимет, особливо разнеможешься когды, што зря их побросал. И мог бы я жить, милые, припеваючи, в полном коште, не натруждая спины, Ну… попадут только, проклятые, в руки, так словно, слышь, пальцы жгут, словно уголья, говорю… диво ж вот! Нет уж, други, видать, энто дело такое, што раз ты пошел по какой дороге, так уж тебя, што упрямого мерина, ничем с нее не своротишь.　
— Василь Петрович! — неожиданно прервал его Изот, по лицу которого при последних словах его пробежала злобно-лукавая улыбка, — ты што это в меланхолию-то вдарился, а-а, поддержи характер-то, а то, эко, гляди, о доме заскучал!..　да нешто про нашего брата домов нет, а-а? коли об отдыхе взгрустнется?　
— Где ж экие строения?　
— Где?.. Хе!.. не ты бы говорил, не я бы слушал! Где? В любом городе хоромы-то эти высятся, и не простые, а каменные. Отдыхай, сколь знаешь, и харчей тебе нанесут, ешь не хочу, знай жирей; а то есть о чем говорить, а?.. о доме из-за готового строения.　
— Изотка, и шельма же ты, погляжу!　
— А ты впервой приметил исшо!.. Э-эх, Василь Петрович, а тоже умом хвалишься в ину пору. Да нешто мы с тобой пригодные к хозяйству люди?.. Нешто перелетная птица усидит тебе на одном месте, а?.. Ни в жисть!.. Вот голову прозакладу — дай тебе дом, хозяйство, золоти, чем хошь, но скажи: сиди только дома, — не усидишь!　
— Верно!　
— Не усидишь, сама нога пойдет!.. Да возьми ты меня, неуж я променяю энту жизть на хозяйство?.. да убей меня Господи! Уж одно тебе, вольный казак: ходи себе по белому свету да выглядывай, где на какой манер народ мыкается. Отдохнуть захотел, так нешто в остроги-то двери заперты для нашего брата, а-а? Милости просим, завсегда нам рады там, радехоньки, а отдохнул, успокоился, сделай одолжение, была бы голова на плечах, уж скважину, в какую вылезть, найдешь.　
— А-а, ах-ах-ха-а!.. — раздалось среди слушателей, — найдешь!　
— Изыщешь, плевое это дело!.. Теперича вот так скажу: и очень мне даже не по нутру это в работу идти; ну, задаток взял, стало быть, волей-неволей, а иди, робь. А все не горюю, и меланхолии этой близ себя не подпущу. Взгрустнется коли — в бег ударился, отдохнуть захотел — объявись только Иваном Непомнющим из небывалой губернии, незаписанного уезда, неоплатной волости, из деревни ни кола ни двора — и отдыхай себе в каменной хороме сколь хошь. Ну, это ли не жизть, а?..　
— О-о-ох, и жи-изть, шут ее дери! — пронеслось среди слушателей.　
— Деньги коли занадобились, и тут истомы не подпущу к себе, сичас сколь угодно найду их! — хвастливо дополнил Изот.　
— Не заврался ли, Изотка, ой, пощупай-ко язык-то! — насмешливо прервал его Дергач.　
— Не свычное для нас это дело, Василь Петрович! — обидчиво отозвался на замечание его Изот. — Уж кто другой, а вы-то нашу персону достаточно, кажись, спознали; што вы теперича скажете на это мое слово, если я в самом што ни есть　ближайшем времени, коли захочу, то в тыщи-то, как в орехи, буду играть, а-а? — подбоченившись и ухарски сбивши свою скомканную шляпу набекрень, спросил Изот.　
— Ты… это?! — пристально глядя иа него, спросил Дергач.　
— Я, ссыльнопоселенец, Изот, по пачпорту Неплюев.　
— О-о! Ну, и диво же будет! Аль и тут тебя корешок от неболтай-травы выручит, а? — насмешливо произнес Дергач.　
— У нас на всякий случай особенный корешок имеется, Василь Петрович! Знайте да помалчивайте, да-а-а! А штобы теперича Изот Неплюев, пройдя огонь и воду и медные трубы, да коли захотел бы найти свою фортуну, так не нашел бы ее, а-а? Со дна моря ее за хвост вытяну, знай! Это штобы теперича экий молодец, как я, коли бы захотел, так в такой забвенной сторонушке, как Сибирь немшеная, да в чин бы не вошел, медали бы не надел, да разрази меня горой, и жить бы не хочу!　
— Тьфу ты, болото! — произнес Дергач, сплюнув при общем хохоте слушателей, — ме-е-е-едальи — презрительно протянул он; рази на железной цепи на ноги? Ну, это, пожалуй, самый по тебе наряд будет.　
— На выю-с!　
— Ты энто на выю медаль получишь?!　
— Я-с, и даже первым человеком могу по губернии стать, коли захочу. Да-а-ас. Што очи-то таращите, аль сумнением задались, Василь Петрович? Василь Петрович! — произнес он, насмешливо качая головой, — аль вы не знаете, как люди деньги наживают, а? Вы вот старый человек, и тоже задались мнением об уме своем, а в меланхолию вдарились, а? Да нешто умный человек вдарится в меланхолию оттого, што у него нет ни кола, ни двора, ни топора, где бы почин себе вырубить, а? Ни-и в жизть, потому умный человек завсегда твердо помнит, што деньги-то около него лежат, только умей их выглядеть, а так как Изот Неплюев не обижен от Господа умом да сноровкой, так коли захочет, и году время не пройдет, как тыщами будет баловаться, да-а-ас!　
— А-а-ах ты, шут гороховый, тыщами баловаться, право, шут!.. — отозвался Дергач при дружном хохоте слушателей, — да сумеешь ли ты сосчитать-то их, скажи-ка наперво.　
— Понаучимся!　
— И ты это, Изот, будешь тыщами ворочать, коли захочешь, а?　
— Даже ране году! Не хотите ли в компанию, меланхолию развеять?　
— Ну и идол. Хошь идти на заклад потехи ради?　
— Извольте, Василь Петрович, иду!　
— Ну, помни, гусля, коли ты будешь тыщами ворочать, то я те на всю твою жизть слуга, и твори ты со мной, чего хочешь, все в твоей власти. Слышите, братцы, а? — обращаясь к окружающим, произнес Дергач.　
— Слышим! — со смехом пронеслось в сгустившейся около них кучке любопытных.　
— Баклуха, бери полу в руки, разнимай! Ну, только, Изотка, помни, коли ты пробахвалишься, то ты должен будешь поставить ведро самолучшего рому и быть тебе битым в те поры неминуючи.　
— Разнимай!.. — произнес Изот, обратившись к Баклану.　
В толпе прокатился хохот, когда Баклан разнял через полу своего армяка руки Дергача и Изота.　
— И году не пройдет, братцы, как Изот, по паспорту Неплюев, станет орешки щелкать, а вам шкорлупку побрасывать. Ну, тогда де-е-ержись, милые! Это штобы в этом омуте, как Сибирь немшеная, с умом человек не нашел бы своей фортуны, а-а? Жи-ив быть не хочу, — произнес он, разводя руками, и пронзительным свистом своим заглушил раздавшийся около него смех, вызванный в слушателях его похвальбою.　

Мне не довелось уже боле быть в Т…е, но село это продолжает и доныне процветать и разрастаться, и, вероятно, недалеко то время, когда оно превратится в уездный город и будет славиться благолепием храмов своих, благоустроенным видом и крупною зажиточностью обывателей. Впрочем, с упадком золотопромышленности в Западной Сибири пошатнулся несколько и способ быстрого приобретения богатств т…ми обывателями, но все-таки способ этого приобретения настолько еще прочен, что «жить можно!», как говорят т…цы, «хотя супротив прежнего оно не в пример будто убытошней стало».　
Кузьма Терентьич давно уже сошел в могилу, надломленный разразившимся над ним несчастием: вскоре после описанного мною времени ночью одновременно загорелся у него и дом, и флигель; пожар быстро распространился по всей улице, так что ничего почти не успели спасти. Жертвою пламени сделалась, как говорили впоследствии, и заветная шкатулка Кузьмы Терентьича, в которой хранилось все его достояние. Следствие, произведенное по поводу пожара, не раскрыло причины его, хотя никто не сомневался в поджоге. Правда, среди приисковых рабочих, ежегодно наводняющих Т…ь, носилась в первое время темная, ни на чем не основанная догадка, что пожар в доме Кузьмы Терентьича совпадал со временем исчезновения с приисков ссыльнопоселенца Изота, писавшегося по пачпорту Неплюевым, но насколько　была справедлива подобная догадка, не знаю. Среди тех же рабочих носилась и другая молва, что появившийся в уездном городе Мар…е енисейский мещанин Антон Петрович Б…, довольно удачно торгующий скотом, имеет сильное сходство с Изотом Неплюевым, но точно ли Изот Неплюев и Антон Петрович Б… есть одно и то же лицо, я также не могу удостоверить, хотя и должен сказать, что в Сибири подобное явление не редкость.　
Дергача также не встречали с тех пор в Т…е; он пропал без вести и, вернее всего, возвращаясь с благодарным заработком, был убит или своим же братом рабочим, или кем-либо из крестьян, живущих в деревнях и селах, лежавших поблизости приисков, у которых охота с ружьем за приисковыми рабочими, в одиночку возвращавшимися с приисков, превратилась в промысел, известный под названием «ходить на белку». Когда-нибудь, при более лучших условиях, мы воротимся еще к этому предмету и познакомим читателя с подобным промыслом, возможным только в Сибири.

Примечания

1 В Западной Сибири на золотые прииски постоянно командируется одна сотня линейных казаков как для охранения порядка, так и для сопровождения партий рабочих по окончании приисков до населенных пунктов.

2 Нахождение золотых самородок во время работ — не редкость. Если самородка найдена рабочим в обыкновенный рабочий день, тогда он не получает никакого вознаграждения за нее. В подобных случаях рабочие, чтобы не потерять своей выгоды, прибегают к хитрости: они зарывают самородку, найденную в будни, в землю, и вырывают ее в воскресенье или в другой какой-либо праздник, в который не полагается работать, но в которые они, как и в будни, выгоняются на работы, с той только разницей, что за работу в праздничные дни, называемую «старательской», они получают не обычную, условную плату, а плату за количество добытого ими золота. Предъявив самородку, найденную будто бы в праздничный день, рабочий получает вознаграждение по количеству оказавшегося в ней золота.

3 Чтоб для читателя не казались утрированными подобные названия водок, долгом считаю оговориться, что в Сибири и в Перми в сельских питейных домах часто встречаются курьезные названия водок, например: «Услада души», «Мужичье сердце», «Утренняя заря», «Полночная роса», «Девичьи слезы» и т. п.

4 Становыми на золотых приисках называют служащих, на обязанности которых лежит распределение рабочих по роду работ и наблюдение за правильным выполнением их. Становые в сущности — помощники управляющих приисками.

5 «Варнак» — так называют сибирские крестьяне беглокаторжных и каторжных вообще. Это — самая позорная и обидная ругань среди тамошнего населения.

6 Выпь («Фып») — птица из породы цапель. Она кричит по ночам, уткнув обыкновенно свой длинный клюв в землю или в болотную кочку. В глубокую ночь крик ее, похожий на тяжкий удушливый стон, наводит невольный ужас.

7 Самолов — рыболовный снаряд, состоящий из длинной бичевы, усаженной тесно крючками. Самоловы бывают до пятидесяти сажен длины и закидываются на ночь в глубокие места рек на крупную рыбу, преимущественно на стерлядь.

8 На золотых приисках не всегда бывает поверхностное золото. Чаще всего золотоносные пески лежат в земле на глубине пяти, шести, даже десяти и более сажен. Случается, что золотоносный пласт находится на глубине даже двухсот сажен. В этих случаях, для избежания излишнего труда при съемке такого громадного количества турфа, роют шахты и «орты». Ортою называется длинный подземный коридор, который ведет косвенно в глубь земли из разреза, т. е. с местности, с которой снят турф или верхний слой земли. Во избежание обвалов внутри этих коридоров, или орт, по бокам и сверху ставятся деревянные стойки, нормальная ширина которых должна быть не менее восьми вершков в диаметре.

9 Скорбут рабочие называют «скорба» или «скорбь», а цингу — «дресновицей».

10 При ведении шахт или орт особенно сильные и ловкие рабочие назначаются исключительно для того, чтобы первыми откайливать камни и грунт. Рабочие эти называются забойщиками и получают по пятьдесят копеек в сутки, а в праздничные дни рубль пятьдесят копеек.

11 Работы между рабочими на приисках распределяются по урокам становыми или управляющими приисками. Рабочего, отработавшего свой урок, не имеют права назначить на какую-нибудь другую работу, а потому свободное от урочных работ время они хотя и работают, но работы эти называются «старательскими», и за них идет отдельная плата. Обыкновенно рабочие, отработавшие свои уроки, просятся на промывку золота, где они получают за каждый промытый ими золотник золота по два рубля. Вот почему назначение урока, превышающего обычную меру, всегда возмущает рабочих, так как лишает их возможности идти на старательскую работу, где они могут иногда промыть два-три золотника золота и получить за них четыре или шесть рублей.

12 Отвалом называется местность, куда отвозят промытые пески, потому и рабочие, наряжаемые на своз песков, называются отвальными. Они получают тридцать копеек в сутки.

13 Спиртоносами называются люди, которые тайным образом открывают поблизости золотых приисков торговлю вином и спиртом, рискуя ежеминутно быть пойманными приисковою администрациею и преданными суду, так как торговля спиртными напитками на приисках и поблизости приисков строго воспрещается. Иногда спиртоносы группируются в артели и охватывают прииски, как сетью, и тогда уследить за ними трудно.

14 В некоторых деревнях в Сибири крестьяне имеют обыкновение в крещенский сочельник курить в домах так называемою «богородской травой» для изгнания в жилых местах нечистой силы. Этою же травой окуривают и отелившихся коров.

15 В некоторых местностях Сибири до настоящего времени еще сохранились старые версты в 700 сажен, и ямщики нередко обманывают неопытных путников, рассчитывая дорогу по старой версте.
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